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— Петруша!

   Петруша!

   Я иду к тебе. Вижу черные глаза твои, грустные глаза твои вижу; и волосы твои вижу: сквозняк их треплет. В распахнутом ты окне стоишь, свет за спиной твоей; свет за твоей спиной вижу; дыхание даже, шум дыхания твоего слышу, Петруша, слышу, как будто. А ты? Ведь я иду, иду к тебе, Петруша. Эх, голос мой тонок…

   Голос мой тонок — повторил он.

   Он стоял у окна и был хорошо виден в свете, зажженном им в комнате за его спиной. Окно было открыто. Рукой оперся он о подоконник, другой — держался за край фрамуги или за шпингалет. Он заглянул вниз. И что там? Ничего.

   А тут?

   Оттуда он виден как часть окна или, скажем, комнаты, как то, короче, место, где света нет. То есть есть свет и есть он, но как то, что не свет, так? Погаси свет или окно закрой: комары налетят. Так вот, комары летят не на свет, а на то, что не есть свет /но на то, что есть/. А он — есть /верит Петруша/.

   Петруша!

   Вот он стоит у раскрытого окна. Нечесаные волосы сквозняк треплет; рука его, сжимающая древесину, мелко дрожит. Он слегка перегибается, вслушивается в черноту: не идет ли кто? Не слышно ли голосов иль шагов?

   Да нет. Никого нет. Не видно никого. Нет ничего там.

   Да?

   Иду к тебе!

   Я иду к тебе, иди-иду; но я тебя не вижу, Петруша: ты свет-то что погасил, сдурел, что ли? Беда с этой пьянью. Ты только не вывались, сделай одолжение, не перевешивайся, отойди оттуда, бога ради; уйди совсем. У человека нет крыльев /сказал комар/.

   Сказал какой комар: комар Страха, Свинца или комар Одиннадцатого Часа? Комар Топей. Не важно какой. Он /комар Страха/ садится на лицо ближе к ночи; ночью, как правило. Обычно это бывает комар размером 15–20 см, с конечностями немного большей, может быть, длины, тонкими конечностями наподобие нитей. Время от времени он перебирает ими, переставляет эти почти, впрочем, невесомые, ломкие, нитевидные ноги, касаясь подбородка, задевая глаза, путаясь в бровях; никогда не торопится он свой хобот — такой же тонкий — вонзить в кожу; прозрачными крыльями создает еле уловимый ток воздуха; дотрагивается до шепчущих губ. Его нельзя убить. Он /Петруша/ шепчет: уходи. Христом-богом прошу, а? Уходи… Уйдешь? Он уходит.

   Если осторожно взять указательным и большим пальцами ногу комара, на подушечках пальцев останется она растертой в полоску пыли, в тонкую полоску грязи.

   Как волос на подушке. Волосы его слиплись; а ногами он запутался в белом кармане пододеяльника. Не освободится никак Петруша /ждет, наверное, комара Свободы/.

   А потом у открытого окна стоит.

   Сквозняк склеившиеся его волосы расщепляет, треплет; редеющие уже волосы; обвевает грубую пористую кожу шеи, шевелит тонкие и длинные волоски на кадыке, по двух-трехдневной кое-где седой щетине к подергивающимся крыльям носа, тоже пористым, к его глубоко посаженным глазам в красных прожилках подбирается. К глазам бессонным. Они-то, впрочем, красные постоянно по понятной причине, а вот шею Петруша завтра точно не повернет: просифонило; и за поясницу будет опять хвататься и мазать зельем.

   Из-за того, что он стоял у открытого окна. Он вглядывался в темень; он вслушивался, перегнувшись, в тишь; вчувствовался в ночь. Он ждал. Ночь была теплой и душной. Он ждал кого-то.

   Не комара. Комар приходит ночью и садится на лицо. Ломкими конечностями-нитями касается он кожи лба, цепляется за ресницы, перемещая над Петрушиным лицом свое длинное изогнутое тело; иногда он дотрагивается невесомыми крыльями до щек Петруши, оставляя на них невидимую пыльцу. Размером он, пожалуй, сантиметров 20–30.

   Таков Любви комар. Или Страха /это один и тот же комар/. Он погружает в тело Петруши хобот; Петруша видит, как тело комара наполняется Петрушиной кровью. Тело комара — серого цвета, по сути — бесцветно, прозрачно; размером оно с тело годовалого ребенка; кровь, выкачанная из Петруши, видится сквозь стенки тела бурой. Комар бесконечно медленно и все же заметно тяжелеет; кожа его истончается и делается все более упругой одновременно. Комар напрягает ноги, хочет, вынув хобот из Петруши, улететь; он делает взмах широкими прозрачными крыльями. Его нельзя теперь убить. Петруша держит его тело осторожно, чуть проминая ладонями бока комара, теплые от Петрушиной внутри него крови, неслышно, но ощутимо перетекающей под пальцами; охватывает, постепенно передвигая руки, спину комара, притягивает его к себе, не дает улететь. Комар упирается тонкими ногами в грудь, в плечи Петруши; ноги тонко пружинят, дрожат. Не уходи — он пытается прижать его к себе — не уходи, пожалуйста. Я умру без тебя, ты же знаешь. Без тебя я не смогу жить. Петруша переходит на шепот, прислушивается; тянет, влечет к себе теплое, гибкое тело.

   Может быть, комар — Лариса? Тамара делает вид, что не понимает. Чего он хочет-то? Ты просто издеваешься надо мной — догадывается Петруша. Дурак ты — шепчет она /Надя/. Ей просто интересно. Ох, артистка! Ей интересно, как он будет объяснять, что она должна делать. А так, как раньше, тебе уже неинтересно со мной, я тебе надоела? Ты хочешь, чтобы мы это делали при свете? Петруша гасит свет и ложится на спину. Надя наклоняется, нависает над ним; она шепчет опять, в пахнущий табаком рот его шепчет: я так не смогу, я так стесняюсь; но он уже нашел своим хоботом тесный, пока, вход в ее тело, расправил им горячую складку у входа; он выгибается, напрягая бедра и живот, шепчет: ну садись, садись; его хобот протискивается во влажную и терпкую внутреннюю поверхность ее тела, и тело начинает подпрыгивать, с каждым разом сильней и свободней. Еще, еще — умоляет Петруша — немножечко — сдавливая с боков Надину грудную клетку, больно упираясь рукой ей в грудь.

   Петруша — не комар!

   Ничего не получилось, Петруша.

   И не могло получиться. Потому что ты, Петруша, не нужен никому такой. Ты, наверное, устал. Посмотри на себя: на кого ты похож?

   Ничего не получится. Я никогда не смогу полюбить тебя. Ты прости, но я не могу любить твой голос, твои тонкие ноги. Не могу.

   Не хочу, ты это можешь понять? Я не хочу тебя, ничего твоего не хочу. Я ничего больше не хочу.

   Я не хочу никого. Мне никто не нужен, можно это, наконец, понять? Устал я. Оставь меня, ради бога, ничего не хочу. Вот, сейчас буду чай пить.

   А я хочу тебя! Иду к тебе; все эти годы ищу тебя повсюду. Все это время думаю только о тебе: я, кажется, свихнусь от того, что постоянно о тебе думаю. А ты — ты меня не ждешь!

   — Как не жду?

   — Ждешь, значит? А свет?!

   Ах, черт, свет.

   Свет, ты не бываешь у меня совсем, что случилось? Как будто я не существую для тебя, как будто меня вообще нет на белом свете. Стасика своего хоть присылаешь.

   Она не бывает у него совсем /да и раньше, честно говоря, не часто его баловала/. И Тамара его от него ушла; и не вернется, разумеется: на черта он теперь ей? Кому он нужен-то? А он все ждет; ждет кого-то.

   У раскрытого он стоит окна.

   У раскрытого он стоял окна. Он как бы застыл. Казалось, он всматривается, как бы высматривает во мраке что-то. Что ищет он среди тьмы: Свет, Любовь?

   — Я ищу Свободу /?/

   Ты ищешь ее во втором часу ночи.

   Ты ищешь ее, но ее уже нет.

   Она не придет. Не придет она, твоя Лариса.

   Любовь, впрочем, существует /в отличие от свободы/. Возможно, любовь — выбор несвободы; и уж наверняка она — свобода невыбора, или выбор нестраха.

   Страх приходит ночью, а он, как было сказано, и есть любовь, хотя не в том смысле, что любовь — форма страха /что верно/, а в том, что он, страх, — есть творчество несвободы. А он есть /кто? выбор, что ли?/.

   Комар Творчества есть. Но лучше бы его не было.

   Он не терпит неподвижности. Он не может оставаться в одном положении больше минуты. Волосы его слиплись в клочья, ему душно, ногами он запутался в одеяле; а одеяло превратил в нечто бесформенное.

   Это никогда не кончится. Я сейчас сойду с ума!

   Иди: откроешь комар Сумки, там желтые таблетки. С тобой спать невозможно. Последний раз сплю.

   — Что?

   — Что?

   — Какой комар?

   — То есть? Какой еще комар?

   — Ты сказала: комар.

   — Комар? A-а, карман. Нет, ты точно чокнулся.

   Петруша

   шарит

   в кармане

   отчаяния /ногами/.

   Но, может быть, комар — это Бог.

   — Петр Валентинович, я вам принес что-то.

   — Заходи, Стасик. Что это есть-то? A-а, спасибо.

   — Петр Валентинович, я жду.

   Он стоит у открытого окна. Руки его засунуты в карманы школьных шевиотовых штанов.

   — Я жду.

   — Чего ты ждешь, Стасик?

   — А вы и не догадываетесь.

   — Что? Что такое?

   — Что, что! Что вы притворяетесь, как маленький, ей-богу: налейте рюмочку.

   — Что-о-о?

   — Как это: что-о-о? Если не нальете, я сейчас встаю и иду к матери и говорю все как есть: что это вы, Петр Валентинович, меня вчера вечером водкой угощали. Вы меня знаете.

   Он видит его узкую спину, руки в карманах школьных штанов: у окна он стоит, короткие его волосы сквозняк топорщит; слезы появляются на его глазах /глазах Петра Валентиновича/; он думает: ну и дрянь же ты; и отвечает:

   — У меня нет.

   — Как нет? — оборачивается Стасик. — Я пойду.

   — Иди.

   — Ну капельку, а? Ну вот столечко.

   — Нет.

   — Ни вот столечко нет, да?

   — Нет. Кончен разговор.

   — А вот там — что стоит? А-а-а-а! — хохочет Стасик и даже пританцовывает по-модному.

   А ты, Петр Валентинович, какой-то, что ли, грустный. Руки твои дрожат /от страха, надо думать/. В кухне вот сидишь с пацаном, с чужим пацаном, между прочим; и им же принесенную, матерью его переданную, заветренную ветчину режешь. И, поколебавшись, спрашиваешь:

   — Стасик.

   — У?

   — Тебе бывает страшно?

   — Страшно? Нет.

   — Как это нет, что ты врешь?

   — Ну, бывает.

   — Ты мне расскажешь?

   — Не знаю. Можно я буду звать тебя Петрушей?

   — Нет. Я же сказал раз и навсегда: нет.

   — Какой ты злой. Налей еще рюмочку.

   — Не хочешь — не рассказывай.

   — Ты знаешь… — Он прислоняется виском к его руке, к липкой, пожелтевшей, веснушками покрытой коже Петра Валентиновича; краем глаза он видит колючий подбородок, его локоть на скатерти с поблекшим зеленоватым рисунком; он шепчет:

   — …ты знаешь, мне бывает так страшно… Ночью. Как будто что-то такое… Опускается на меня из темноты. Так, не сразу… А я сначала прямо как цепенею, ну, не могу пошевелиться, потому что не пойму, что это такое, а когда догадываюсь, тогда… — Он умолкает.

   — Да, оно опускается, оно всегда опускается, Стасик… А что оно, а? Что это такое, Стасик?

   — Да твой комар, Петруша, дурья башка!

   — С-с-сволочь, — поднимается Петруша. — Откуда же берется такая сволочь!

   Я комар-р-р-р! Я стр-р-рашный комар-р! — буйствует, мечется в Петрушиной квартире Стасик, в комнате его мечется.

   Петруша!

   Убей комара!

   На потолке он сидит. Один. Чай собирается пить, с ветчиной; он думает: гаденыш… когда же я успел сболтнуть ему про комара? вчера, что ли?

   Лежит он, не может заснуть. Откуда эта сволочь берется?

   Ему не спалось. Он не мог найти удобное положение; каждую минуту он менял его: со спины переворачивался на бок, с боку — на живот; он натягивал одеяло на голову, на уши, чтобы только избавиться от этого звука, этого звона, от которого он, казалось ему, сейчас сойдет с ума, спятит.

   Казалось, он чувствует: это действительно произойдет с ним; и вот он отбрасывает скомканное одеяло, встает и… идет. Идет! Он подходит к шкафу /может быть, к серванту/; там /на пианино/ не первый месяц пылятся газеты, какие-то журналы. Он скатывает из верхней трубку, слегка сплющенную; пробует ее, гнет; он — готов, приступает.

   — Ну?

   — Чик! Комар Выбора — ты стал пятнышком на газете-мухобойке.

   — Чик! чик! Комар Одиннадцатого Часа. И ты — пятнышко грязи на известке потолка, тебя нет.

   — Чмок! Комар Второго Часа! И тебя нет, как нети…

   — Оп-па! Комар Веры.

   Комар Черемухи. Там же.

   — Чмок! Комар Сумки — тебя уже не будет никогда!

   — И-и-эх! Судьбы комар — ты пятнышко грязи, да-да, крови и грязи на обоях, ну да уж черт сними.

   Петруша!

   Петруша!

   — Его нет.

   — Как это нет?

   — Всё, никого нет.

   — В смысле?

   — А смысла уже давно нет.

   — А, понятно. Петруша!

   — Да нет же его!

   — Вот он сидит, сукин сын, ветчину жрет! Петруша!

   — Это? Это не Петруша. Это — так.

   А Петруши — нет. И сукиного сына — нет, а ветчины — сроду не было. Ничего нет.

   — Никого?

   — Ничего. Ибо — никого.

   Нетмь их.

   Аз есмь.

   Аз есмь комар Комара

   /но голос мой тонок/.

   В однокомнатной квартирке на седьмом этаже углового дома, справа, если смотреть с Погонного проезда, в холостяцкой, как говорится, квартирке, где жил Петр Валентинович Лидин, никого не было. Угол простыни свисал с кушетки на пол, одеяло просто валялось на полу рядом. Из-под подушки робко выглядывал потрепанный сборник «Искатель»; та книжка, что лежала в кухне на холодильнике, вообще была без обложки и первых десяти страниц; на столе там лежал обгрызанный карандаш, еще была чашка с недопитым холодным чаем. Пустые бутылки он складывал в ящик под раковиной, за помойным ведром. Вера Ефимовна, которая звонила ему в дверь примерно в то время, чтобы по обыкновению своему «одолжить» папирос, говорит, что она не знает, что и думать. Никто, впрочем, не выказывал уж такого особого беспокойства. Капитан, которого привела Марина со второго этажа /он был ее братом/, по большей части помалкивал, сидел на единственном в комнате стуле, щурился, морщился и стряхивал пепел на пол. Светлана за его спиной в разговоре тоже не участвовала. Надо сказать, выглядит она не ахти. Вера Ефимовна спрашивает ее: как парень? Она отвечает: лодырь. И все. Да, еще была Настя: зашла, поглядела на постные физиономии, на окно и ушла. Окно было открыто.

   Его нет.

   Но он… идет.

   Идет! Он пересекает безлюдные, освещенные кое-как улицы, исчезает в опасных подворотнях, чтобы появиться вновь за какой-нибудь остановкой трамвая; идет пустырем мимо высвеченного лунным светом мусора; идет не разбирая дороги, будто не видит /а он и не видит: зенки-то залил опять на ночь глядя!/, не знает: что перед ним, где он? Он не уходил ниоткуда, он никуда не возвращался — он /волосы его редкие ветерок треплет/ идет. Идет он.

   Он не идет.

   1987 г.
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    РАССКАЗ ОЧЕВИДЦА
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    О. Дарку

   

   
    О Dark Dark Dark

    T. S. Eliot

   

   He знаю, есть ли смысл рассказывать то, что всем и так известно. Мазурика кунали рожей в чан с помоями. Иванченко хотели бить, но он обделался — и вовремя: его не тронули. Он лежал, зарывшись лицом в покрытые слизью капустные листья, и плакал как ребенок. Фейнмана убили. Палыч допил вторую и заснул на скамейке в автобусной остановке. Фаину никто не насиловал, даже Дим Димыч. Илья съел на ужин студень с хреном, а шпроты не стал. Когда-то и я любил уйти не расплатившись.

   Расплата. Рыжий попал Майклу в коленную чашечку лопатой, и Женька закричала. На крик прибежали сторож и Кулик. Сторож не мог понять, как можно зарыться лицом. Ему показал, как это делается, Лев: он рыл капустные листья носом, двигая шеей вперед-назад, затем, когда достаточно углубился, — из стороны в сторону. Екатерина (из «Грозы») порвала колготки и сняла их вместе с грязными трусами. И тогда он вынул… нож… ницы.

   Безошибочно чувствую фальшь. Час подряд вдыхать запах перепрелого лука невозможно. Надо бежать. И Вадим побежал. Но как-то бочком, как побитая шавка. Алина бросилась за ним, но споткнулась о замерзшую мочу и, прихрамывая, вернулась. Здесь уже ждали. Вот что значит пожалеть в свое время рубль.

   Но пришло время несколько систематизировать впечатления той ночи. Было около одиннадцати (двадцати трех), и Олейник еще не успел остыть. На его теле насчитали одиннадцать пальцев рук. Член отрезан не был. Ноги сложены отдельно, в скрученный проволокой контейнер у ворот базы. Босиком. Мандариновый сок не лез в глотку. Дуло.

   Теперь — кое-что поинтересней. Как их насиловали. Марину — стоя. Машу завалили на ящики, Олю — стоя. Доставила им хлопот Тоня: Сергей держал ее за левую руку, Федор — за правую, Клавдий сдвигал колени, а Игорек, зажав ей уши своими коленями, кормил виноградом без косточек. Алина видела все и ничего не сказала следователю, отдаваясь ему в приемной на кушетке. Хирург же проделал это прямо на каталке. Итого: еще 2 тысячи (или «штуки», как сейчас говорят).

   А нечего было строить глазки, когда угощают коньяком! Одним словом — до свадьбы поживет. А вот Гарик до своей свадьбы не дожил. Связался с наперсточниками. Про него говорили: хер с ушами. Да он и был им в институте и позже, в Армии (Спасения). Из них только Ритке с пятого удалось спастись.

   Убили Витька. Пробили ему голову, потом — вторую, из третьей потекло. Ксения выслушала относительно спокойно, решила, что это черный юмор. Хуюмор! Я собственноручно засовывал им туда бутылки с отбитыми молотком горлышками. Бутылки не приняли. Вот тут-то бес и попутал нас: с ними, «сними», — шепчу ей.

   А у меня тогда еще борода была. Жена, дом, кот, торт и сто рублей денег. Останавливаю фургон какой-то. Так, мол, и так. Михалыч в грязи лежит, в крови. В коровьей, естественно. Она даже юбку снимать не стала: задрала, трусы — грязные. Борисыча тошнит. Один Толян вел себя достойно. Как началось, дал беззубому по яйцам коленом, тот согнулся только, вопит: «сучара! сучара!» «справа!» — кричу: на него начальник их на каре: задком кара по стене его хотел размазать, но, видно, не рассчитал спьяну — одно колесо зависло, смотрим — медленно-медленно кар заваливается вбок. Едва он выскочить успел, а жаль. Кар там до сих пор на боку на путях лежит. Неисповедимы пути Твои!

   Входит. Все оторопели. Этот, с бельмом, наклоняется над ним, зажигает сигаретку, берет за конец, за фильтр, и, погано сощурясь, спрашивает: «где конец?» Какой уж там конец! Хоть с начала читай, хоть с середины — разницы нет никакой абсолютно. И Александра Ильинична одно и то же заладила: «все одно и то же, грязь, кровь, блядство». А куда денешься? Иван, он самый молодой был, кричит: «автора на сцену!» Оказывается, пока мы там дискутируем, он, под присмотром майора, разворошил вторую кучу арбузных корок и наткнулся таки на полуразложившуюся голову Александра Александровича. Майор кладет ее в полиэтиленовый пакет. Народ не расходится.

   Мне скажут: «говори всё». Как было. Можно было бы, конечно, воспроизвести все слово в слово, с матом, короче говоря. Но мат бы занял не менее половины, а у нас тут и так бумаги дефицит. Вам это, думаю, трудно понять. У вас, знаю, нашествия кенгуру. Стали думать, что делать. Степкин, секретарь, предложил сплести канат из соплей. Сплели. Первую, как самую легкую, запустили Ленку. Юбка джинсовая задралась, а под ней, оказывается, нет ничего. Валерий сорвал травинку, щекочет.

   Домой я шел — как ворона летает. Рассказываю все, как было, руки трясутся, голос дрожит. Отец выставил мать из кухни, дверь закрыл, налил мне полстакана и говорит: «выпей и рассказывай, и со всеми подробностями». Я и давай. Смотрю, отец понемногу багровеет. Продолжаю излагать, а сам посматриваю на дверь. Точно. Мать приоткрыла щелку и слушает. Отец ничего не видит, закрыл глаза ручищами и только стонет: «волчара… волчара…» Вдруг замолчал и сидит неподвижно совершенно. Тут мать и не выдержала, дура: «Колинька! — кричит, — Колинька! успокойся, миленький мой!» Отец очнулся, допил то, что я не допил, и спокойно говорит: «вот ведь, как выходит у нас, сынок, проститутка, выходит, у нас мамка, так-то вот, сынок». И смотрит на маму. А я спрятался под раковину, где мусорное ведро, и на него смотрю через щелку.

   Вижу, у него руки ищут тяжелое. Хотел мясорубку схватить, да не оторвал: хорошо привинчена оказалась. Вдруг как заорет: «посмешищем меня сделала?» — и ручкой ее, ручкой от мясорубки.

   Что творилось дальше — не знаю. Не знаю, сколько я там просидел: может, час, может — десять минут. Хотя им было не до меня. Когда стоны утихли, я вошел. Она лежала неподвижно. Он лежал на ней, уткнувшись носом в ее кофту. Он вынул, и потекла тонкая струйка крови. Она была девушкой, «и ты?» — говорит она. Я молча расстегиваю рубаху, ремень, присаживаюсь снять ботинки, закуриваю. Она тоже молчит, смотрит. Не спеша разделся догола, встаю, абсолютно голый, смотрю на нее в упор. Она отводит глаза. Тогда, ничего не сказав, я подошел к краю и прыгнул.

   Больше не помню ничего. Помню отдельные мгновенья: куда-то несут, кто-то говорит: «там сваи были, мост строили когда-то». Помню, сестра другую спрашивает: «почему у мертвых стоит?» «когда позвоночник», — ей отвечают. Вот при таких обстоятельствах я и умер, или, как говорят у нас в институте, кончил.

   Остальное вы знаете.
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    ЖИР
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Жир продолжал тупо долбать бубну. Костистый его лоб покрылся каплями. Я подпускал и подпускал. Я придерживал. Заметив, Жир начал зеленеть. Наконец, Нежить врубила стакан и объявила дупло.

   Да. А сначала Жир выигрывал. Начали мы в шесть: дверь заперли, выключили музыку, убрали все зеркала и скатерть. Жир был в ударе, и фишка к нему шла. Открыли портвейн, настроение было боевое.

   Игра при этом равная. А в такой игре я — как рыба в воде, особенно когда Нежить не гундит. Остальные трое если и беспокоились, то удачно это скрывали, до времени, пока не запахло жареным.

   Мне, однако, весь вечер идут посторонки. Ну и пусть. Я даже стал покупать на пять. Нежить — ничего, покуривает. Как-то невзначай перешли ко второй бутылке; колбаса осталась в прикупе при двух пасах. Затаился, ловлю момент. Вот он. Засаживаю стакан и темню. У Нежити задрожало очко. Жир это, видать, отметил про себя и обрубил сопли. И пролетел. Это был его первый пролет. Виду не подает. Жир задергался, только когда Нежить нарисовала себе птичку. Вроде все грамотно. Но чувствую: шило у него сидит. И вот Нежить играет маяк. Я срезал карту будня, и тут Жир выкладывает шило. И пролетает второй раз. Никто, однако, не предположил бы, что ему выйдет первому крутить рулетку.

   Жир на время ушел в тень. Время идет. Я заметил: Нежити неймется. Позавчера играли в ромашку и Нежити засадили в очко. Наблюдаем. Что видим? Нежить упорно ходит в хари. А у меня труп треф, девятка треф и девятка харь, «девять третьих», — говорю, изображая волнение, «три девятых», — не сдается Нежить. А я вдруг уступаю. «в прикупе крик», — шутит Жир, однако шутка неудачная, потому что именно так и оказалось. «стоим», — бледнеет Жир. А у меня, напоминаю, труп треф и вошки. Гальванизирую. Жду. Жир поднял глаза и с кротким бешенством меня спрашивает: «против стола играешь?» «нет. я склоняю», «незаметно». Я открыл, что в поносе. Мы замерли. Нежить сидит с каменным лицом, но я-то чувствую, что все у ней там внутри ликует. Я открываю тоже. Молча мы глядим на него. Наконец бедолага швыряет на стол вошь пик и, ни слова не говоря, достает револьвер.

   Я тщательно стасовал. Я — подснял. И вот Жир тянет. Девятка. Он поворачивает барабан девять раз, сует дуло в рот и нажимает на курок. Сухой щелчок. Все делают вид, что ничего не произошло. Поехали дальше.

   Теперь я — означающий, Жир — означаемый, а Нежить — туфта. Я — как давай подрезать нас литотами! Бросили кости — шесть и шесть. Что такое! Я уменьшаю — Нежить нежненько марьяжик пальчиками к себе, я склоняю — Жир опять не склоняется. Вот значит как. Тут уже и я заменжевался. Показываю Жир длинную масть — ноль внимания: сидит как дундук, лоб в испарине, «ну и ладно, — думаю я, — я сделал что мог». И прокидываю пичку. Жир поднимается, как в замедленной съемке, и, глядя в упор, севшим голосом мне говорит: «Гоша, ты понимаешь, что ты сделал?» «бывает», — говорю. Я смотрит на меня, я — на Нежить, Нежить — то на меня, то на Жир.

   Жир закрыл лицо руками. И вот в этот как раз момент Нежить объявляет дупло.

   «рулеточка», — подмигиваю я Жиру: Жир вдруг склонился над столом и прямо затрясся. Сдает Я. Нежити приходит фоска, мне — туз пик острием вниз, Жиру — фоска, а Яю — вафля. Я показывает вафлю, я — удар, Жир вздыхает облегченно. Но ему — харить. Пока мочу три раза и рисую на Яя дупло. Но все думают о револьвере.

   И вот приближается развязка. Играется и-цзин. Все ништяк. У меня инь в червях и инь в харях, а поднебесная уже вся выложена. Правда, земля — пустая, небо — наполовину. Думаю: «ебись оно конем» и подкладываю джокер. Револьвер лежит на середине стола. Жир дрожащей рукой берет из колоды, и это оказывается червь червей.

   В этот момент мне даже показалось, что я вижу в утлых глазах Нежити нечто похожее на сочувствие. Как бы прочитав мысль, она сорно отворачивается.

   Жир кладет, значит, на место джокера червя червей и выкладывает, торжествуя, сына правителя в нижней позиции — кругоизвивное творение тьмы вещей, а заодно и ян солнца и дэ искренности. Такие вот перемены.

   «что выбираешь, — нарочито бесстрастно спрашивает Я, — рулетку? цикуту?» «отчего же? — говорю, — рулеточку». Но очко играет, слово мутирует, волос дрожид. А в и-цзине, как и-цзвестно, тянуть надоть, ьпока кал ода не конь ч-ица. А там — 128 карт.

   «рулетка», — повторяю твердо и начинаю лом. «склоняю!» — поворачиваюсь к Жиру, Жир нагибается, и я вставляю ему дуло в дупло. Валет. Раз, два. Бабах! Только ошметки по всей комнате! Те двое притихли, «рога!» Хоп: опять валет. Приставляю мушку к вялому подбородку Нежити, и две струи страха, словно гроб и молния, соединяют на миг лоб ее с потолком. «вымЯ!» — кричу я (Я)ю и простреливаю колоду посередине. (Я) теряет лицо, «полночь», — говорю я и, хлопнув дверью, выхожу в коридор.

   Никого нет, только доносится шум, жилой, живой, приглушенный тонкими стенками. Иду в самый конец: автомат один на все общежитие. Дело в том, что я обещал позвонить Слону до одиннадцати. И вот теперь длинные гудки — никого нет дома. Мне не хочется сразу возвращаться в комнату, и я заворачиваю в правое крыло, там есть маленький балкончик. Справа и слева — наши оштукатуренные стены без окон, под ними дворик, детская площадка. Частенько захожу сюда вечерком. Во дворе никого нет, но расположение стен такое, что сюда доносятся то обрывок разговора, то лай собачий, то вдруг шум машины и скрип тормозов, хотя до улицы Орджоникидзе отсюда метров двести, не меньше. Ветра здесь почти никогда нет. И тепло. Все-таки весна, черт возьми! Клейкие листочки и так далее.

   Ладно. Возвращаюсь. Сидят. Жир притухший совсем. Зато к Не с утратой жизнекорня вернулось вдруг мужество. Встрепенулся: «ну, в бисерок?» «поехали», — соглашаюсь без энтузиазма. Кругом бардак, грязные стаканы, потолок забрызган мозгами. Кидаем на пальцах. Жиру выходит метать, мне — заказывать икру, а Не — хогом, то есть стоппером, угадывать когда у кого бисер и останавливать икру. Заказываю красную. Жир метнул: черва. Прикрываю свой лист ладонью, пишу «р». Опять везет всю дорогу. Махнулись. Заказывает Жир. Заказывает черную, приносят красную. Даже не интересно как-то. Но посматриваю на Не. Я больше — ростов, сочи, а Не, я знаю, силен в этом деле, позевывает. Это обычно не к добру. Настает Жиров черед быть хогом. Хогу думать особо не надо, но зевать тоже не стоит. А Жир точно в спячку впал. Позеленевший, обмякший. А мне что? В поддавки? Чувствую: у Не уже есть. Кричу: «рыло!» Приехали. Вот он, голубчик. У меня — сер, а у Не — как я и думал. Жир устало разворачивает листок, там — ер. «извини», — говорю, — се ля ви. поедалочка выходит. вы приготовьте всё, я сейчас приду». И выхожу.

   Не то чтобы я еще надеялся, даже не для очистки совести. Честно говоря, мне захотелось пройтись, размять ноги. И все же огорчаюсь: Слон не подходит. Не дождался. Не спеша шагаю обратно. Не стоит у двери. Сначала не понял: что стоит, кто стоит. Потом дошло. Плохо, вижу, дело.

   «открывай, не валяй дурочку», — бубнит в дверь Не и вопросительно смотрит на меня, «щас, щас», — доносится оттуда. Смотрю на часы. Полвторого. «Жир, — опять пытается Не, — Жир, а Жир, что ты там затеял?» Ухо к двери. Ничего. Только шорохи какие-то. Неясного происхождения. Пытаюсь, конечно, что-то, ковыряю как могу, но ключ торчит изнутри. Заглядываю к соседям. Рубик спит. В темноте нащупал на подоконнике отвертку, спотыкаюсь о кружку на полу, кто-то переворачивается со стоном на другой бок, бормотнув что-то бредовое.

   «я буду отжимать», — говорю Не, — а ты — дави». Дверть подалась, язычекъ вышел. На соплях же все. Свет горит. Никого нет. Окно распахнуто. Настоящий разгром. Валяются носки, ботинки. Моя простыня на полу. К перекладине рамы прикреплен как бы канат. Сначала привязана простыня. Ее конец связан морским узлом с другой, далее носки, опять носки, к ним привязаны кальсоны, шарф, еще что-то. Вся эта херня свешивается на улицу и обрывается где-то на уровне третьего этажа. А на асфальте под нами распластался Жир. Руки, ноги в стороны, полусогнутые. Лежит как фашистский знак. Ни шевеленья какого, ни стона.

   Я в коридор. Лестница. Вниз. Выбегаю, язык на плечо, и что же вижу? Ничего. И следа никакого. Уполз.

   Прошелся я туда-сюда, дошел до текстильного. Вернулся. Обошел вокруг для очистки совести. Продрог слегка. Поднимаюсь. Сидит. Что я и подозревал. Вид — краше в гроб кладут. Молвит: «извини, Игорь, как-то я смалодушничал». Я только вздохнул в ответ, «но я готов», — говорит Жир. «ой ли?» Вместо ответа он засучивает рукав и кладет руку на стол, «а ремень?» Молчит. «понятно». Вытаскиваю из своих брюк ремень, перетягиваю ему выше локтя. Он послушно сжимает и разжимает кулак, пока я ищу шприц. Втюхиваю ему пару кубиков промедола. Зрачки расширились, волосы короткие зашевелились. Молчит. Потом говорит: «я поставил». Действительно. На плитке нашей сковорода стоит. Вчерашняя вермишель начинает уже шипеть.

   «ну и ладушки, я начну». Разыгрываем как обычно — в Станиславского. Сначала одну, говорю: «дама». Он — тоже. Я кладу три. Задумался. Чувствует, что там фуфло, а вскыть — очкует. Наконец выдавил: «еще одна дама», кладет. А я ему: «еще три». Серый весь стал. От нерешительности. Еще одну. А я — две. Вдруг решился. Кричит: «не верю!» А вот они сверху: пиковая и трефовая. Не дрейфь или не играй совсем. Карты в сторону, тарелку под локоть, начинаю резать выше запястья. «а яко же веровал еси» — болтовней его отвлекая, как маленького, аз воздаю. Больно ему, скрипит зубами, несмотря на укол. Жалко. А что делать? Жилы, нож тупой, конечно. Но игра есть игра, есть — так есть, ебать — так королеву. Отрезал кое-как, бросил кусок на сковородку, шипит, помешал ножом. Теперь Жир ходит, «четыре туза», — объявляет. Совсем ума лишился. Не верю, естественно. Оказывается правда, четыре туза. Стали меня есть. И все же я проигрывал реже. Жир уже в одних брюках, то там, то сям торчат голые кости, а я еще имею какой-то вид. Все-таки я играл пособранней, хотя местами и плыл, терял концентрацию. Поедалочка вообще никогда легкой не бывает. В какой-то момент показалось, что Жир взялся, вот-вот настанет перелом, «э-э, не-ет. поздно, Жирушка», — сказал я себе. Я «стиснул зубы» и так ждал, когда Жир «рухнет». Когда ели мой член, я даже привкуса мочи не чувствовал, так устал. Вымотался. Дальше было еще мучительней. Все эти бронхи там, желёзки. Свои, чужие. Отскребаешь последние вермишелины, а вся эта требуха стоит в горле. Бр-р. Хоть бы портвешком сплеснуть. Жир жилистый, я говорил. А как я ел его сердце! Натурально им давился! Ужас. Поедалочка вышла затяжной.

   Уже под утро появился Не. Увидел разгром, кровищу и то, что от нас осталость, вышел. Вернулся не один. За ним шли Я и незнакомый мне парнишка в очках, «опять до объедков дошло», — заметил Не как-то даже брезгливо. Новенький по-хозяйски достал с жировской полки скатанный в трубочку ватман. Не тут же развернул его, сгреб на старый чертеж наши с Жиром останки и стряхнул в мусорное ведро, накрыл крышкой, чтоб не воняло. Сел. «жить!> — закричал я сквозь крышку.

   Нежить встрепенулась, обретая вновь жизнекорень. Очкарик оказался Виталиком со второго курса. Я поменял третье лицо на второе и тут же на первое.

   Я распечатал новую колоду.
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    ВЫСТРЕЛ
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Помню, я опаздывал. Мне должны были звонить из-за границы. Я остановил опель. Там уже сидели двое — парень и девушка. Чего ради они подобрали меня, и сейчас мне непонятно.

   Не прошло и минуты, как мы догнали вишневую тойоту с правым рулем. Увидев нас в зеркальце, ее водитель прибавил. Шоссе было пустое, мы приближались к Кольцевой часов в восемь вечера. Летом это было.

   Опель наш на скорости так сто тридцать — сто сорок пошел на обгон, мы поравнялись. У них там было двое. За рулем — парень лет двадцати в бейсболке и узких черных очках, рядом — девушка еще моложе, босые пятки на краешке сиденья, загорелые коленки торчат вверх, на животе — кулек с вишней. Она нам улыбнулась и сказала что-то своему парню. Тойота рванулась вперед. Девушка успела выплюнуть в приоткрытое окошко вишневую косточку. Косточка попала в наше окошко. Я посмотрел на своих попутчиков.

   Наша девушка тоже ела вишню. Она тоже была в короткой юбочке, но вместо топа на ней был просто канареечного цвета лифчик от купальника. Водитель методично жевал жвачку. Короткая стрижка и майка. По виду с Кавказа, а может, нет. Не знаю. За все время он не сказал ни слова. У третьего были совсем белые волосы, а брови темные.

   Он развалился на заднем сиденье нашего опеля, как у себя в кресле перед телевизором, ухитряясь, правда, не мешать мне. На нем, конечно, тоже были очки, он тоже жевал. Лицо его, мне показалось сначала, ничего не выражало, потом я заметил, что он таки ухмыляется.

   В тойоте, видать, слегка расслабились. Мы обогнали их, и вишневые косточки полетели им в стекло. Все опять молча, только белобрысый чуть изменил позу, на еще более развязную.

   Силы были примерно равные. Пару раз побеждал наш опель, пару раз — тойота. Я поглядывал через плечо парня. На спидометре было под сто пятьдесят. Мы обгоняли всегда слева, они — справа. Наконец их девка попала косточкой мне на рубашку, и я, немного не доехав до места, потребовал высадить меня.

   Он сначала сделал вид, что не слышит. Потом вдруг посигналил и остановился. Тойота, смотрю, тоже остановилась метрах в пятидесяти перед нами. Я протянул деньги, которые он взял не глядя, и пошел пешком, машины умчались.

   * * *

   Звонка тогда я так и не дождался. Среди ночи я достал с полки томик с «Повестями Белкина». Я не помнил даже название рассказа — только что он о смешном человечке по имени Сильвио, который, завидя муху, требовал себе пистолет, и что тот, с кем он стрелялся, поплевывал во время дуэли вишневыми косточками. Оказалось однако, что ел он не вишню, а черешню. Я тогда долго почему-то смеялся.

   * * *

   Непонятно, почему это все мне запомнилось. Это было лет десять назад, точней, именно десять:

   это был июль девяносто четвертого. Кое-какие события в моей жизни прочно привязаны к тому дню. Сегодня я ехал по этому шоссе (я живу давно на другом конце города) и вдруг все вспомнил. Я оставил машину на обочине и пошел, как тогда, пешком. Я и не смотрел особо по сторонам, не пытался перенестись, как говорится, в век прошлый. Или в позапрошлый. Так, шел себе и думал о чем-то постороннем. И вдруг остановился у деревца. И думаю: что это я остановился, что его так рассматриваю? А потом до меня доходит, что это вишня. Я слабо разбираюсь в садоводстве, но вроде как раз лет десяти. Смотрю, метров через двести на обочине — вторая, потом еще. Три вишневых дерева растут точно, а если поехать дальше, за Кольцевую, может, там и еще есть.
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    МЕСТЬ НА СЛАДКОЕ
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Н. был свидетелем неприятной сцены. Однажды, возвращаясь ночью из гостей, он шел пешком вдоль трамвайных путей: трамваи уже не ходили. Пройдя пару кварталов, он услышал шум из неосвещенной части бульвара. Можно было различить две тени, пинавшие что-то у себя под ногами. Н. ускорил шаг. Пройдя какое-то расстояние, он повернул обратно, в душе, впрочем, надеясь, что, может, все как-то разрешится без его участия. Увы, те двое все еще были там, только теперь они что-то делали руками, согнулись над черным пятном. Достав на всякий случай мобильный телефон, Н. приблизился. Двое заметили его и не спеша двинулись навстречу. Ноги сами понесли Н. прочь.

   В этот момент откуда ни возьмись заголосила баба. Двое замерли на мгновение, оценивая ситуацию, и проворно скрылись в темноте.

   Полгода спустя Н. купил в стекляшке у метро банку охотничьего салата, половинку черного и расположился на лавочке перекусить. Это была середина дня, было сухо и ясно, мимо проходили дети и взрослые, благожелательно улыбаясь. Немолодой плохо одетый мужчина присел рядом, косясь на Н. (хорошо одетые в нашем районе редкость).

   Н. продолжает есть, косясь, в свою очередь, на мужчину.

   — Вот я и нашел тебя, — произносит, наконец, мужчина.

   Н. откладывает в сторону хлеб и салат.

   — Да-да, тот самый.

   — Тот самый кто? — спрашивает Н. на всякий случай.

   — Тот самый. Кого ты оставил подыхать там, у автостоянки, в пяти минутах отсюда. Помнишь?

   — Да, помню.

   — Еще б ты не помнил. Это кем надо быть, чтоб еще и не помнить. Ну надо же, нашел все-таки.

   — Зачем?

   — А в глаза посмотреть. Как вышел из больницы, так прям вдруг захотелось в глаза тебе посмотреть. Да так захотелось! Не могу тебе передать. Я, знаешь, дежурю у метро каждый день — тебя караулю. Думаю, раз он тогда среди ночи шел, наверно, и живет где-то здесь поблизости. Мне-то теперь делать нечего, не работаю я.

   И нашел. Вот ведь как.

   — Я испугался тогда. У них что-то было в руках.

   — А я понимаю. Конечно, страшно. А мне, знаешь, как было страшно? Но можно было закричать. По телефону в милицию позвонить.

   — Да, у меня и телефон был. Прости, если сможешь.

   — А ты б смог? Как звать-то тебя?

   — Н.

   — Н. А я вот Валера. Надо же, нашел. Ты под фонарем тогда шагал. Моя последняя надежда. Быстро так шагал. Мимо. Я твое лицо из миллиона узнаю.

   — Я рад, что ты жив, Валера.

   — А я как рад! Повезло мне. Жена возвращалась в это время со смены. Спугнула их.

   — Так это твоя жена была? Молодец. Повезло тебе с женой.

   — Да уж. А то б так и лежал. Ни один бы не подошел. Факт. Я, может, и сам бы не подошел. Ну, отмудохали хача, разборки свои. Или там вьетнамцы из общежития. Знаешь общежитие за овощным? Я, кстати, русский.

   — Да я вижу.

   — А жена, кстати, армянка. Надо же.

   Н. не понял, к чему относилось «надо же»: то ли к жене, то ли к Н., то ли к жизни как таковой.

   — Может, я могу помочь чем-то? — спросил Н.

   Валера не ответил.

   — Знаешь, ты мне снишься с тех пор. То есть не ты, а шум в кустах за стоянкой, и эти двое. Просыпаюсь в холодном поту. А кто они были?

   Валера махнул рукой.

   — Не нашли. Да и не искал никто.

   — Понятно. Да, повезло тебе. Я правда рад, что ты жив.

   Валера сидел понуро, плечи вперед. Кисти его рук, заметил Н., мелко тряслись.

   — Ты говорил, ты можешь помочь, — промямлил Валера.

   — Конечно! Может, тебе… нужны деньги? На лечение.

   Валера заерзал на лавке.

   — Да, лекарства дорогие сейчас. Таких лекарств на мою пенсию, сам понимаешь. Таких лекарств навыписывали… не веришь? — Валера сунул руку в протертый карман. — Я даже названий-то таких не слышал никогда.

   — Так я схожу домой, принесу тебе деньги. Я же недалеко здесь.

   — Да нет, куда ты пойдешь. Погоди. Ты эта… дай сколько есть, а?

   Н. дал две сотенные. Валера молча смотрел, как Н. выгребает мелочь.

   — Прости, — повторил Н., поднимаясь.

   Валера тоже встал.

   — Он, кстати, умер, — сказал Валера. — В больнице.

   — Кто умер?

   — Ну тот, которого ты оставил подыхать.

   — А ты кто? — не понял Н.

   — А я, как ты, мимо шел. Не знаю, как ты меня тогда не заметил. Я направо повернул, а ты дальше пошел. А Сергей помер, царствие небесное, проводили его. Сосед мой по подъезду оказался. Русский, кстати. А жена — армянка. Уехала к своим.

   — Вот, значит, как.

   — Ну да. Иду себе, смотрю, лицо знакомое. Думаю, где ж я тебя видел? И вспомнил. Ну да ладно. Пошел я. А за денюшки спасибо… Ну, бывай, мразь, — улыбнулся Валера, — глядишь, свидимся еще.

   — Я — мразь? — не понял Н.

   — Ну да, ты — удивился Валера. Он приволакивал левую ногу при ходьбе.

   — А ты? Ты — мразь? — кинул вопрос в спину.

   Остановился.

   — Я — нет, — серьезно ответил он и поковылял дальше к метро.

   Еще Н. снилось, что он — кусок сала в бумажке. Он лежит на полке в холодильнике. Справа от него — майонез Скит, слева — банка кукурузы Вондюэль с открытой зазубренной крышкой. В камере холодильника +5, но Н. не холодно.

   Теплые пальцы хозяйки извлекают его из холодильника.

   — Сальца б, хозяйка, к водочке, — доносится из гостиной пожелание пьяного гостя.

   — Уже! — обманывает хозяйка.

   Н. любит ее. Она отворачивает бумажку. Нож врезается в тело Н.

   Больно, но терпимо. Хозяйка отрезает ломти от тела Н. Боль с каждым разом все слабей. И бледней сознание.

   Потом снилась та же скамеечка, на том же бульваре. Но только на этот раз Н. — бывший пострадавший. Немолодой плохо одетый мужчина перекусывает рядом на лавочке.

   — Вот я и нашел тебя, — говорит Н.

   Мужчина смотрит на него мутными глазами с грязно-серой радужкой.

   — Да-да. Тот самый. Кого ты оставил подыхать там, на бульваре за стоянкой. Я нашел тебя.

   — Зачем? — спрашивает мужчина.

   — Я должен сказать тебе одну вещь.

   Н. понижает голос. Мужчина склоняется ухом к его рту.

   Н. берет мужчину за волосы левой рукой, вытягивая правой ложку из внутреннего кармана. Остро заточенный черенок ее со сладким хрустом входит в шею мужчины.
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    МЕСТЬ МАКРЕЛИ
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На кухне трое: сестра Людмилы Ивановны — Лиза, сын Лизы — студент Денис и Гриша, сослуживец Александра Федоровича. Лиза моет посуду, мужчины сидят за столиком допивают водку, закусывая недоеденными салатами. В квартире еще и Людмила Ивановна, вдова, но ее напоили валокордином и транквилизаторами, она уснула в маленькой спальне в разгар поминок. Остальные разошлись по домам.

   — Дядь-Гриш, а ты сам-то много поймал?

   — Какой там. Только мы выплыли на открытую воду, меня морская болезнь и одолела. Швед этот, Пер, по палубе ходит весь зеленый. Капитан на палубу пустое ведро выставил, вот мы вокруг ведра всю поездку и провели.

   — А дядя Саша ничего?

   — Ничего.

   — Дядь-Саш крут был по жизни. А что за банкиры были?

   — Да какие-то такие… Из Казани, что ли. Или из Ростова. С животищами, не то что наши московские.

   — Тоже блевали всю рыбалку?

   — Кто как. Они накатили сразу в каюте. Мне тоже предлагали, от морской болезни, говорят, а я отказался, думаю, и так тошнит, а тут еще водку. А на обратном пути попробовал, и впрямь помогает.

   — Учи, учи парня.

   — Да ладно, Лиз, чо ты. Он сам кого хошь научит, здоровый кобел.

   — Это точно. Бери лучше полотенце, вытирай. Григорий Семенович без тебя справится.

   На кухонном столике уже выстроились в несколько рядов вымытые рюмки и фужеры, в раковине, укрытые пеной, плещутся тарелки и приборы. Денис со вздохом встает, берет полотенце. Гриша подливает себе еще на два пальца.

   — А чо, там прямо везде так клюет, что ли?

   — Ха. Это целая наука. Ты б видел, у капитана в рубке, как в кабине истребителя: дисплеи, дисплеи. На электронной карте все места помечены, он сразу на автопилот поставил и книжечку себе читает, только иногда на джипиэс поглядывает, следит, куда точечка переместилась, наш катер в смысле. А как подплыли, он тихий ход поставил и эхолот еще включил. А там прям видно: косяк идет по мелководью. Тут он книжечку свою отложил, пошел на нос, якорь кинул и кивает: пора. Ну, мы и пошли, те, кто передвигаться был в состоянии. Разобрали спиннинги и давай закидывать за борт да эти рулетки крутить. Е-мое, я рыбак никакой, но я такого даже представить не мог: первый же вытаскивает, а макрель эта прям гирляндой висит на леске, на каждой блесне по рыбине!

   — И каждая во-о-от такая!

   — Не, правда. Я ж не рыбак, чо мне врать. Привезли целое ведро…

   — То самое?

   — Тьфу ты. Нет, не то самое. Шведу все и отдали, Перу, который за культурную программу отвечал. Мол, бери, жена уху сварит. А селедок капитан велел выпустить, говорит, лицензии нет. Снял с крючка и в воду так и швырнул.

   — Круто. А я думал, как у Вспышкина: раз пошел я на рыбалку щучек потягать, раз тягаю, два тягаю, щучек не видать.

   — Вышкин?

   — Да нет, эмси Вспышкин и Никифоровна, очень модный диск, ща, у меня есть с собой. — Денис положил полотенце на спинку стула.

   — Может, тебе напомнить, по какому поводу мы здесь?!

   — Да, прости мам. — Взял полотенце.

   — А дядя Саша так и… ну прямо на катере?

   — Кто тебе сказал такую чушь? Он умер в больнице, в Стокгольме. Сердце, точней все вместе. Эта болтанка, переутомление, ну и выпили они там. Но поплохело ему еще на катере, это правда. Помню, он как вытянул эту гирлянду макрелевую, крикнул: «ух ты», тут и схватился за сердце, побледнел. Его еще спросили: «вам плохо?» «да нет, ничего, пройдет», постоял на палубе, потом спустился в каюту. А в гостинице Саше стало совсем плохо, вызвали врача.

   Повисла пауза. Слышно стало, как поскрипывает полотенце о стекло рюмки. Гриша налил еще, однако, поколебавшись, пить не стал. Вместо этого он начал сгружать содержимое салатниц в одну большую кастрюлю.

   — Почему макрель? — вдруг спросила Лиза.

   — В смысле?

   — Макрель — это скумбрия. Почему не называть ее скумбрией?

   — Ну да, скумбрия.

   — А по-моему, «макрель» красивей, правда, дядь-Гриш? Дядь-Гриш, а правду говорят, что дядь-Саш сидел?

   Мать и Григорий повернулись к Денису.

   — Нет.

   Григорий посмотрел на сестру покойного.

   — Нет, — сказал он, — Саша не сидел. Но он около года лечился в психиатрической больнице.

   Григорию Семеновичу шел всего пятый десяток начинал он с Александром Федоровичем еще в советское время, аспирантом. Но тот был уже тогда главным инженером тульского объединения «Точная механика». Таковым фактически он и оставался до последнего момента, только называлось это теперь «вице-президент по технологиям корпорации «Механика». В этом году в «Механике» задумались об инсталляции серьезной корпоративной информационной системы, этого требовали аудиторы и зарубежные партнеры. В то время самым активным в этой нише на российском рынке было представительство SAP, однако предприятию, и так едва сводящему концы с концами, хотелось чего-нибудь более приемлемого по цене. Взор Александра Федоровича пал на шведскую систему, название не помню, какая-то не запоминающаяся аббревиатура из трех букв, вроде SFC. Шведы не преминули пригласить Александра Федоровича вместе с дюжиной других потенциальных клиентов из СНГ в Гетеборг, в офис компании. Развлекательной составляющей этого турне и была ловля макрели в Северном море.

   Сейчас, двадцать лет спустя, можно рассказать (об этом даже снят телевизионный сюжет) о том, чем занималось предприятие, некогда сверхсекретное. А занималось оно корабельной авиацией. Хотя головными по темам оставались авиационные фирмы, «Механика» работала над узким местом: системами торможения и посадки. Дело в том, что истребители и штурмовики относительно быстро «научились» взлетать с палубы, а вот садиться оказалось намного сложней, и это сдерживало развитие авианосного флота. Самолеты базировались на палубе, взлетали, а садились на сухопутные аэродромы. Придумали машины вертикального взлета, которые могли зависать над палубой, как вертолеты, но они потребляли слишком много топлива, да и полет их был неустойчив. Лаборатория Мыщенко работала над бионическими системами торможения — тогда бионика была в моде.

   В основе проекта «Маша» (тогда «темам» нередко давали, на радость генералам, весьма фривольные названия), который вела Лаборатория бионических систем, лежала остроумная идея.

   Упрощая, можно ее описать приблизительно так: самолет приземлялся не на шасси, а на как бы подушку из материалов, аналогичных слизистым тканям женщины. В полете подушка убиралась внутрь фюзеляжа, а перед посадкой в ткани поступала жидкость, от которой ткань набухала, створки раскрывались и маша, влажная, упругая и вязкая одновременно, обеспечивала и мягкую посадку, и малый тормозной путь, впрочем, существенно больший, чем длина полосы авианосного крейсера. Лаборатория Мыщенко и здесь не пошла по проторенному пути вроде использования тормозных парашютов или даже резиновых лент: в палубе монтировались устройства, подобные большим рыболовным крючкам, они впивались в машу и, используя эластичность протянутых под полосой канатов, останавливали машину.

   Система работала, завлаб уже прикидывал, на что потратит госпремию, но не тут-то было. Разумеется, после каждой такой посадки машу выкидывали, в отсек на ее место просто вставляли новую. Маши изготавливались и разрабатывались в «ящике» НИИ бытовой химии, на каждую уходило по полгода работы многотысячного коллектива. В главке решили, что в массовое производство (им, видимо, уже мерещились армады советских авианосцев) посадочные устройства данного типа не запустить. Александр Федорович держался за свои бионические идеи, за что его за глаза звали «бараном». В результате родилась тема со скучным названием «Блесна», которая, по сути, была паллиативом: ситуация как бы перевернулась, и не крючья впивались в машу, а самолет выбрасывал жгут с крючьями, которые впивались в мягкие (из дешевых полимеров) щиты по бокам полосы. Маши все равно стирались, теряли эластичные свойства и требовали замены, но все же не каждый раз, а после десяти-двадцати полетов.

   Испытывали системы, разумеется, не в морских условиях, а на обычных военных аэродромах, бетонки которых были расчерчены в соответствии с геометрией виртуальных авианосцев. Катастрофы следовали одна за другой, но руководство смотрело на это сквозь пальцы, пока трагедия в Жуковском не похоронила трех ребят и весь проект заодно.

   Дело в том, что на охраняемые аэродромы просачивались дети поглазеть на самолеты. Во время одного из испытаний группа подростков из поселка летчиков укрылась за тормозными щитами. Истребитель, заходящий на посадку, уже расправил машу и выбросил блесну, но из-за сбоя в системе выброса крючья блесны миновали щит и трое из ребят были задеты и подхвачены. Среди покалеченных оказался и сынишка начальника главка.

   Александр Федорович не «косил» срок. У него действительно были нарушения психики, которые и позже, после выхода из больницы, выражались во внезапных спазмах и криках по ночам. Вскрикивал он тихо, тоненьким голоском, так что люди посторонние, например попутчики по купе в поезде, думали, что пожилой дядя валяет дурака.

   Григорий позже пожалел о своем неуместном красноречии, спровоцированном алкоголем и расслаблением после похорон и поминок. Уже к сорока дням первый вариант «Мести макрели» был написан. Место генералов заняли коррумпированные дельцы от Морфлота, «оборотни в погонах», запаривающие направо и налево российские технологии, таких гибель ребенка, пусть и собственного, остановить не может, зато возмездие таки настигает их в облике конкурентов: взрывают их в сауне вместе с проститутками — звездами отечественного шоу-бизнеса по совместительству. Что касается героя рассказа, то он умирает как бы в эпилоге: в ознаменование победы над очередными «оборотнями» Инженер отправляется в дарованный ему круиз. Увидав гирлянду макрели, выдернутую им из пучины океана, Инженер вскрикивает и падает замертво. Вдалеке мы видим (парень уже и сценарий набросал) всплывающий из тумана Барьерный риф. А под поверхностью вод стремительно продвигается «Рыба-меч» — видимо, тема следующей части сериала.
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    ЛЕНИНСКИЙ ПРОСПЕКТ
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Антоний — Антон Чумилин, счастливый обладатель автобуса фольксваген транспортер, любил проводить ночи, торгуясь с сутенерами. Торг обычно кончался ничем, так как деньги у Антония бывали в кармане редко.

   На этот раз Антонию жгли карман сто баксов — аванс за пиар-акцию одного магазина бытовой электроники. Цены начинались от полтинника, но, как всегда, процесс переговоров с проститутками и их менеджерами так увлек его, что он забыл, зачем приехал. Ленинградка до Химок включительно, Садовое, переулки в окрестностях Сретенки были им уже подробно просмотрены, и теперь он не спеша катил по Ленинскому в сторону центра. Витрина — платиновая блондинка, не лишенная блядского очарования — стояла у места впадения улицы Стасовой в Ленинский.

   — Добрый вечер.

   — Добрый вечер.

   — Что у нас с ценами?

   — Девочки от пятидесяти и до ста.

   — Много?

   — Много.

   — Далеко отсюда?

   — Да нет, вон в переулке. — Улыбчивая, но немногословная девушка кивнула в сторону советского вида учрежденческого здания с колоннами. Около него чернела задница джипа. Голоса, свет фар.

   — А сама сколько стоишь?

   — Я не выезжаю.

   — А все-таки?

   — Сто пятьдесят.

   — Ты чо? Беспредельщица. Автобус мой нравится?

   — Ну, такой… прикольный.

   — Ответ правильный. Автобус очень хороший. Ладно, посмотрим, что тут у вас. — И он направил свой глазастый автобус в проулок.

   Антоний любил свой автобус. Рожденный в бурном 65-м, с плоской мордой и рыжей полосой вдоль фюзеляжа, он словно выпрыгнул в московскую реальность из фильмов о Вудстоке. На таком разъезжали (казалось Антонию) террористы Ирландской Освободительной армии. Профаны кривились, знатоки улыбались и делали знаки, мол, круто. Как-то раз автобус даже стал причиной небольшой пробки: хорошо одетые юноши, покинув всяческие ауди и пежо, окружили транспортер, расспрашивая и рассматривая. Это был самый счастливый день в жизни Антония.

   Мама в спортивной курточке подошла к двери. Антоний опустил стекло.

   — Что у вас есть за полторы штуки?

   — Эй, за полторы! — крикнула мама в темноту.

   Темнота зашевелилась.

   — Да улыбнитесь хоть! Как мухи сонные. (Был пятый час ночи.)

   На клич в свет фар выступили трое: две шмакодявки в мини явно с примесью восточной крови и нескладная длинная россиянка в фиолетовых брюках с блестками. Антоний на минуту задумался.

   — Вот эта, слева, смотри, — нахваливала товар мама, — очень пикантная, обычно за две штуки ездит, Танюша, распахнись.

   Танюша улыбнулась через силу, распахнула куртку, выпятив вздыбленную жестким бюстгальтером грудь. Антоний зевнул…

   — Нет?

   — Нет.

   — За две будете смотреть?

   — Давай, — зевнул молодой человек.

   Девушки за две покинули левый фланг шеренги и подставили свои молодые тела под лучи автобуса. Антонию надоело торговаться, и он выбрал среднюю. Девушка села рядом с Антоном, мама отсчитала сдачу, и они покатили к центру.

   — Как зовут? — расспрашивал вяло Антоний, чтоб не заснуть за рулем.

   — Элина.

   — А на самом деле?

   — Нет, правда.

   — Как насчет анального секса?

   — Останови, я выйду!

   — Да ладно, не парься. Мне по фигу.

   — Куда мы едем?

   — Ко мне.

   — Далеко это?

   Жил Антоний в Лялином переулке, в огромной заваленной хламом квартире одного из тысячи своих приятелей. Рухлядь, которую можно было бы назвать антиквариатом, когда б она не была рухлядью, соседствовала с дорогой, но в основном не работающей музыкальной техникой, одежда валялась прямо на полу на некогда шикарном ковре, чей ворс был безнадежно испорчен пятнами какой-то ядовитой дряни. В углу лежали две подушки и одеяло без пододеяльника, кровати не было.

   По словам Элины, было ей девятнадцать лет, приехала она полгода назад из Одессы и высылала деньги маме.

   Антоний не торопился удовлетворять свою страсть. Он вообще никогда не торопился. Он предложил гостье расположиться на кухне.

   — Чаю зеленого хочешь?

   — Нет.

   — Как хочешь. Ганджи хочешь?

   — Нет!

   — Как хочешь. А я покурю.

   Элина явно чувствовала себя не в своей тарелке.

   — Водки нет у тебя? Для храбрости.

   Молодой человек налил себе и девушке по полстакана.

   Покурив, выпив и поболтав о жизни, Антон отвел Элину в маленькую комнату, где все-таки оказалась застеленная кровать. Половой акт шел гладко, как по маслу, Элина уже вошла в роль и перестала нервничать. Мужчина, казалось, был доволен, приговаривал что-то грубо ободряющее, однако никак не мог кончить, стал ругать ее за непрофессионализм, грозился пожаловаться начальству, в результате Элина опять разнервничалась. Антоний, которому так и не удалось кончить, снял презерватив, сказал: «да ладно тебе, не парься», выпил на кухне пива, вернулся и тут же уснул.

   Элина хотела по-тихому уехать, но вспомнила, что на такси у нее нет денег, что в таком виде ее заберет первый же мент, которого придется ублажать, да еще и бесплатно, так что прислонилась к юноше и тоже заснула.

   Утром, которое для Антония начиналось часа в два дня, было солнечным и тихим. Он сварил два кофе. Раковина была завалена горой тарелок, которую он предложил Элине помыть. Она с возмущением отказалась.

   — Ну чо, хорошо в Москве? — спросил Антон, отхлебывая кофеек.

   — А чего хорошего? Грязно, черных полно. Одесса в сто раз красивей. Ты не поверишь, но я просто ненавижу свою работу. Вот точка раскрутится немного, заработаю и поеду домой.

   — А чо? Интересная профессия, по-моему, — искренне удивился Антон, забивая новый косяк. — Все время общаешься с новыми людьми, секс, все такое. Э-э… Знаешь что… — Ему вдруг захотелось трахаться, но он вовремя вспомнил, что презервативов больше нет, а идти за ними к метро было лень.

   — Что? — настороженно спросила девушка.

   — Да так, ничего. Подумал, какая же ты бестолочь.

   Элина поджала губки. Она уже не боялась, что клиент нажалуется на нее начальству, но ей было стыдно, что она показала себя не с лучшей стороны в профессиональном смысле.

   — А это что? Это «сноуборд» называется?

   К стенке прислонены два сноуборда. Один разрисован пестрыми картинками, какие-то языки пламени, яркие буквы, другой белый, картинок нет почти, только замысловато выписанная буква А на носу. На стене висит плакат, на нем белоснежные вершины, на их фоне юноши и девушки на досках и надпись Dombai Snowboard Camp 1998.

   — Ага, сноуборд. Поехали?

   — Щас. Вот прям взяла и поехала. А трудно на этой штуке кататься?

   — Не-а. У тебя получится, я чувствую. А чо, правда, поехали. Побросаем шмотки в автобус и вперед. На вторые сутки мы там.

   — Ага.

   — Нет, правда, чо тебе здесь? Ну, работа. Работа не волк, особенно твоя. Ну а начальство, это понятно, у меня тоже начальство строгое. А мы пошлем всех на хер и поедем кататься, заодно потрахаемся, я тебя научу, не ссы. И на доске тоже. Денег я нарою, не вопрос, комбинезон, очки, бипер, ганджички, ясен пень. Класс!

   — Ты чо, придурок? Дай денег на тачку, я домой поеду.

   * * *

   В поселке Домбай сутолока, музыка, праздничная суета. В громкоговоритель объявляют программу третьего дня Dombai Snowboard Camp 1999. У фуникулера толпа крутых сноубордистов в широченных штанах. У кого на голове шлем, у кого панковский ирокез, у кого ирокез прямо на шлеме. Лямки от брюк болтаются на заднице. Переговариваются по рации с теми, кто наверху. Тепло, жарит солнце, под ногами ручьи. Немногочисленные об эту пору горнолыжники чувствуют себя лишними на этом празднике жизни. Повсюду звучат сладкозвучные «фрирайд», «бэккантри», «хелиски», «бигэйр» и загадочный «джиббинг», готовятся к демонстрационным заездам «страйк-райда». Антон и Эвелина разгружают перед гостиницей Домбай серый от грязи автобус.

   На второй день Элина уже освоилась и чувствует себя куда более уверенно. Снег есть только на верхней очереди. Она сползает «бульдозером» и уже кое-как поворачивает на уцелевшем снежном языке перед гостиницей. Будучи некогда перворазрядницей по спортивной гимнастике, она управляет снарядом не хуже некоторых экстремалов с годовалым опытом. Она умеет скакать как заяц вверх по склону, прыжком развернуться на 180 градусов, знает даже, чем отличается хавпайп от квотер-пайпа, но это не так уж важно, потому что карачаи под водительством группки австрийцев достроить не успеют ни то, ни другое. Но это никого «не парит», париться здесь не принято. Ходит она, заложив доску за спину, улыбается «фрирайдерам», сторонится горстки заносчивых «жестких», доску зовет ластой, но если и присядет к другим ластоногим, что, покуривая травку или попивая пивко, ведут неспешную беседу о лавинах и лавинных датчиках, то тут же вскочит и умчится тренироваться дальше. Первые уроки взяв у Антона, Элина теперь мучает вопросами асов, приходит на гору утром, когда Антон спит, а уходит с горы последней, валится в изнеможении на кровать, так что когда Антон, в свою очередь, приходит с тусовки, девушка уже спит мертвым сном.

   Спутник Элины ловок на склоне, да только там его не увидишь. Общается. Круг общения не Вани и не Васи, а все больше Кирпичи да Тараканы. Потусоваться есть где. На второй день подъехали на своем автобусе бейсеры с десятком барабанов и погремушек, которыми они затоварились в Африке, снимаясь в клипе. С тех пор нестройный долбеж слышался то тут, то там сутки напролет — стучать давали всем желающим. На склонах и в поселке натянуты палаточки с цветастыми иероглифами, в которых можно на халяву хлебнуть горячего чайку всех мастей — Tea Fest Ассоциации чайных клубов Москвы. Набрала силу антиалкогольная кампания, активисты которой расхаживают в майках с красным серпом-молотом на фоне зеленого коноплевого листища. В конференц-зале гостиницы крутят ролики «Русского экстрима», проводят семинары и дискуссии под девизом «Snowboard — философия свободы». В общем, администрация поселка расстаралась: Красная Поляна отъела нешуточную долю бизнеса у Старого Домбая, который уж чуть было не выкинул «белые флаги разлук», как некогда пел Бард.

   Короче, спутники довольны жизнью и живут душа в душу, коротая в беседах о жизненных перипетиях недолгие часы совместного бодрствования. Впрочем, как исключение из правил, 8-го происходит размолвка, ставшая, быть может, причиной нового поворота в жизни обоих. Придя в номер, Антоний начинает делиться с Элиной одной из своих умеренно бредовых идей, на этот раз об организации на Домбае службы «сноу-эскорта», что-то вроде горных гейш, которые горазды и на доске научить, и потанцевать, и в постели составить компанию. Сноубордистке такая тематика, однако, уже не кажется актуальной, а шутка удачной, на что она и намекает пока в мягкой форме, сославшись на известный анекдот о станках на пляже, и натягивает одеяло себе на голову. Антоний упорствует, будучи немного во взвинченном состоянии:

   — Нефига валяться. Пошли на танцы.

   — Иди. Мне вставать рано.

   — Ты чо, девка, передохни, расслабься. Опять маньячить от рассвета до заката?

   — Я приехала кататься.

   — Ну пошли кататься. Прям щас, при луне.

   — Слушай, отстань.

   — Поднимемся пешечком до Русской Поляны и вниз, а? — Хватает за пятки.

   — Отвали!

   — Давай тогда сыграем в нарды.

   — Иди к своему Дропу и играм с ним.

   — Все равно не дам спать.

   — Слушай, чо ты хочешь, а?

   — Я хочу ебаться.

   — А я хочу спать.

   Антоний срывает с Элины одеяло, оно опускается на грязный пол белоснежным сугробом.

   — Отстань от меня, я сказала, придурок! — кричит Элина.

   — Ты, ты… — заходится Антоний, — да кем ты была без меня? Уличная прошмандовка! А я…

   Элина вскакивает в постели, готовая вцепиться когтями в лицо своего благодетеля, но следующая фраза заставляет ее застыть:

   — Я познакомил тебя с такими людьми, я ввел тебя в высший свет…

   — Это Таракан, что ли, «высший свет»? Или Жаба «высший свет»? — хохочет провинциалка.

   Антон хотел было избить неблагодарную сучку, но вместо этого плюнул на одеяло, влез в свои драные джинсы и пошел спать к Коту.

   Ему на самом деле тоже надо завтра вставать рано, потому что завтра заезды страйк-райда, который должен стать хитом фестиваля, будут люди из прессы и Центрального телевидения. У Антония знакомые тусовщики с канала ТНТ будут брать интервью как у случайного зрителя.

   В 12 дня он уже на горе при параде: оранжевые широченные штаны с болтающимися лямками, курточка с капюшоном, рюкзачок с торчащей лопаткой, желтый шлем, очки. Неподалеку от Тарелки (операторы просили, чтобы это странное сооружение попало в кадр) сооружен помост, за которым расположился крохотный духовой оркестрик. После приветственных речей и поздравлений с Днем Победы на помост бодро поднимается старик в кителе и галифе времен Отечественной войны — единственный доживший до наших дней участник уникального отряда, историю которого он вкратце излагает.

   Подразделение Спец Резерв «Крокус», аналог отрядов альпийской дивизии Эдельвейс, никогда, собственно, на Кавказе не было. Созданное непосредственно перед финской кампанией, оно проходило подготовку в Хибинах в военном лагере неподалеку от рудника Роскумвенчор. Полковник Еремин, первый командир и, как сказали бы сейчас, «автор идеи», сразу понял, что несущийся с горы солдат с автоматом — это образ из театра абсурда, пригодный разве что для рекламных роликов, которыми генералам вермахта, любителям гор, удалось заморочить впечатлительного австрийца. Напротив, наши воины были вооружены старой доброй саблей и вместо лыж использовали для спуска по целине куда более практичные доски, очень похожие на современный сноуборд, разве что без талии. Современное название «страйк-райд» — SR, под которым этот вид спорта должен войти в график Федерации, взято из соображений преемственности — от советской аббревиатуры СР.

   Поучаствовать в боях «Крокусу» не довелось из-за неблагоприятных метеоусловий. Тут и финская кампания закончилась, зачем-то расстреляли Еремина, но старику в галифе все же было что вспомнить. Иван Платонович живописал, жестикулируя, представлял в лицах, как к концу сборов ребята ловко управлялись с досками, рубая на ходу расставленные в специальном порядке жерди — аналог современной слаломной трассы. Закончив краткий экскурс, старик встегнулся в сноуборд и под оглушительный рев юнцов проехал метров двадцать. На официальных заездах обошлись обычными слаломными вешками с надетыми на них красными пластиковыми стаканчиками, которые сноубордисты сшибали — за неимением сабель — обычными горнолыжными палками.

   Элина смотреть страйк-райд так и не пришла. Не пришла она и ночью. Утром спасатели начали поиски пяти сноубордистов, решивших прокатиться по целичку. Невооруженным глазом было видно, что какой-то экстремал спустил лавинку, видимо, прыгнув с нависавшего карниза. У одного из пропавших был радиомаячок, да только у спасателей не было устройства, которое бы принимало его сигналы. К вечеру всех пятерых откопали. В тот раз никто всерьез не пострадал, если не считать поломанных ребер и обмороженных конечностей.

   Так Элина попала в травматологическое отделение больницы Пятигорска, впрочем, начиная с этого момента она уже не была Элиной: среди вещей нашли паспорт, милиция навела справки. Звали ее Елена, семнадцать лет, жила она не в Одессе, но рядом, в городке Дзержинск, где отец работал главным инженером крупного режимного предприятия. Денег никаких она маме не посылала, зато мама несколько раз высылала деньги ей. Мама, Александра Ильинична, учительница, примчалась в Пятигорск на следующий день.

   Елена лежала, повернув голову к стене, — всем телом она не могла повернуться, так как два ребра были сломаны. Ее готовили к операции. Руки были сильно обморожены: кости пальцев перебиты, и кровь не поступала. Пришел и Антон со связкой бананов и журналом On Board. В Пятигорске он ночевал в своем автобусе. Четыре дня Антон навещал Елену, потом сел в свой фольксваген и укатил в Москву.

   * * *

   Выписавшись из больницы, Елена не вернулась ни в Москву, ни в Дзержинск, вернулась она в поселок Домбай. С этой точки (1677 метров над уровнем моря) начинается восхождение Элины/Елены. Столь несчастливо начавшись в прошлом тысячелетии, оно тем успешней развивалось в следующем. Ее увечье будто подсказало ей, в каком направлении двигаться. Лишившись среднего и безымянного пальцев, ее правая рука как бы зафиксировалась в вечной распальцовке, как у новых русских из анекдотов.

   Новую жизнь начинала она уборщицей в гостинице Домбай. Столичные навыки она почти не использовала, инструментом своей первой московской профессии она, как ей казалось, не вполне владела, а дилетантизм, будь то спортивная или постельная гимнастика, ей претил. В душе она всегда была перфекционисткой.

   Ее первый компаньон, болгарин по национальности, помог ей открыть первый на Домбае секонд-хенд Otryv. Для начала Елена с одним из тренеров привезла из Европы целый автобус ничего не стоивших, но броских шмоток, которые должны были представлять экстремальную моду. Заодно накупили тряпок в магазинах для хипхоперов. Но идея была вовсе не в том, чтоб, накупив оптом хлама, побыстрей запарить кому ни попадя. Как птички плетут гнездо, таская по веточке, молодые предприниматели растили ауру. Сначала появился стеллажик с дисками соответствующего направления, составленными в основном из натасканных из интернета mpЗшных файлов, компьютер, на котором можно было в присутствии покупателя нарезать ему диск с желаемым содержимым.

   Но по-настоящему завертелось все после того, как в дело взяли Дядю Ваню, студента из Физтеха, в качестве вклада сгенерившего ворох идей. Сработала, в общем, одна: конкурс клипов. Желающие приносили отснятые на любительских камерах зимние сюжеты, победитель получал комплект недорогих шмоток от Игуаны. По условию конкурса клипы участников в течение месяца постоянно крутились в магазине — всегда можно зайти с друзьями или одному и удовлетворить тайную или явную страсть: посмотреть и показать себя любимого. Расчет оправдался, и кое-какая прибыль пошла на дальнейшее расширение дела: заказали сайт кислотного дизайна и даже наняли еще одного юношу, в обязанности которого входило посещение форумов, в которые он под разными никами постил что-то вроде «никто в otryv-e не был случайно? Говорят, там цены не такие кусачие и место само прикольное».

   На следующий сезон Otryv появился в Терсколе, на очереди была Красная Поляна. К тому времени у компании, возглавляемой Еленой, уже были прямые контакты с европейскими и американскими фирмами, и в отрывах была представлена вся линейка — от «народного комплекта» до дизайнерских курток и штанов. Но чтобы двигаться вперед, нужно было развивать рынок. разъяснять публике отличия калифорнийского от колорадского прикида, еврокарва и карвинга леденистого Восточного побережья, работать со средствами массовой информации, подновлять свое веб-представительство в соответствии с веяниями. Лето прошло в заботах, а к началу сезона Елена со своим мужем Виталом оставили Otryv на Дядю Ваню, сохранив на всякий случай долю в этом «экстремальном» бизнесе, а вынутые средства вложили в недвижимость на ЮБК (Южный берег Крыма) — бизнес не менее экстремальный, зато норма прибыли превзошла все ожидания.

   И все же траектории ее и Антония пересеклись еще раз.

   * * *

   Однажды, подъезжая на своей витаре к Москве, Лена видит рядом с постом ГАИ покореженную машину, выставленную на платформе метрах в пяти над землей для устрашения зарвавшихся водителей. Витара дает задний ход. Лена на подгибающихся ногах подходит к стенду. Это минивэн Антония, она даже номер помнит. Места водителя и пассажира сплюснуты лобовым ударом, и для живого человека пространства в этой машине нет. Элина огорчена. Элина плачет, и это хорошо, потому что с физиологической точки зрения плач выполняет важную функцию по регулированию внутриглазного давления, ну а для души полезно вспомнить иногда о бренности существования, о тех, кто был с тобой в начале пути.

   Антоний в это время едет по Ленинскому проспекту в направлении области, он развозит футболки от интернет-магазина T-short.ru на раскрашенной спреем таврии, и ему надо забрать товар со склада. Перед катастрофой он еще работал в компании, которая устанавливала интеллектуальные сейфы в офисах банков по всему СНГ. Чумилин работал над воронежским проектом, куда гонял на своем автобусе с напарником. Драйвили они по очереди, а чтоб не заснуть, принимали, как обычно, по таблетке стимулятора.

   — Прикольно, — любил рассказывать напарник, — крутишь руль и вдруг видишь, что он жидкий, стекает с рук на пол.

   Насчет жидкого руля это он, конечно, приврал для красного словца. К сожалению, в тот вечер водитель встречной фуры стимуляторов не принимал и просто уснул за рулем самым тривиальным образом. По словам напарника, который, вылетев через дверь (оба не были, разумеется, пристегнуты), отделался ушибами и сотрясением мозга, Антон успел, подобно герою американского боевика, выключить в последний момент зажигание и вскочить ногами на «торпеду». Как мог напарник это видеть, непонятно, он ведь как раз летел в тот момент по параболе из кресла пассажира в кювет. Сам Антон ничего не помнил. Как бы то ни было, обоих нашли метрах в десяти от сплющенной машины. Машина, в отличие от молодых людей, не подлежала восстановлению.

   Антоний возвращается со склада в темноте. На Ленинском больше не видно проституток, да это и неважно, потому что денег осталось на одну бутылку пива. Он бросает машину у пивного ларька и идет прогуляться. Погода сегодня тихая и радостная.

   В это время в баре Какаду на площади Гагарина его мимолетная спутница Элина уже спит, подложив под опухшее от рыданий лицо локоть. Перед ней бутылка чивас регал, большую часть которой она уже выблевала в туалете.

   Антоний любит статую Юрия Гагарина, она возбуждает его своей целеустремленностью и нелепостью. Обычно он разговаривает с ней. Сегодня он обошел ее разок, допил пиво и пошел обратно. Повернулся было, посмотрел на космонавта, но пошел дальше.

   — Проехали, — сказал Антоний и махнул рукой.
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    ДУДОЧКА

   

   [image: after_title]

От фестиваля остался слой битого стекла на асфальте. Завтра и этого не останется.

   Евгенич зашел за мной, и мы идем в сторону рынка. На улице отвратно. Не из-за мусора, в нем есть даже что-то успокаивающее, свое. Отвратно небо. Оно помойного цвета, и из этой помойки сыпется на голову мелкая водяная пыль, которую и дождем не назовешь. Не скажешь: моросит, и не поймешь — кончилось или нет, и на лужи не посмотришь, потому что нет луж. Есть мокрый асфальт и мокрый мусор, собравшийся валиками у краев тротуаров. Евгении не может идти спокойно, поддает ботинком искореженную пластиковую банку из-под кока-колы, гонит ее перед собой. Кажется, что банка грохочет, настолько тихо сейчас. Все умерло. Людей нет, автомобили в параличе. Со стороны парка, правда, еще доносятся придушенные зеленью удары барабанов и какие-то переливы. Что это — непонятно. Не флейта и не кларнет, этакая пастушеская дудочка, свирель — какой-то, очевидно, народный инструмент. Евгении идет, посвистывает. Рассекает в плащике, который треснул по шву на спине, но это ничего: зато он за него ни копейки не заплатил.

   Насвистывает он странную мелодию, не пойму какую. Похоже, это смесь какого-то шлягера с русским или цыганским романсом. Меня это радует, потому что слушать сейчас его бухтение мне хочется меньше всего. Вообще не хочется ничего. Если б он начал молоть языком как обычно — про кризис, про гольф-клуб на кабельном заводе (полный бред), я б не выдержал. Но — молчит. Спасибо тебе, Евгенич! Дай бог тебе здоровья.

   Так мы незаметно проходим полдороги до порта.

   Вдруг Евгенич останавливается, «ты посмотри!» — обретает он дар речи. Я поворачиваю голову и вижу ежа, прислонившегося боком к бордюру. «еж, блядь». «еж», «нет, ты посмотри, блядь, правда, еж. нот это — да», «да я вижу», «что ты видишь, блядь. ты посмотри, а. да какой жирный! не еж, а ежище, ебт. прислонился, блядь, прижался, понимаешь, прижался к обочине, да? «такой-то такой-то, прижмитесь к обочине!», он, блядь, и прижался, они же, сука, законопослушные здесь все. даже ежи, ты понял?» «а ты, что, не законопослушный?» «иди на хуй!» — обиделся Евгенич и замолчал.

   Из улочки, что ведет к ратуше, появился вдруг швед на допотопном велосипеде. Тоже в плаще, но не в рваном, конечно. Увидел нас, посмотрел, куда смотрим мы, и тоже увидел ежа. Немножко сбавил ход и выписал дугу, подъехал поближе. Швед заулыбался, сказал: «о, пинья, ха-ха», а может, что-то еще похожее, спрямил дугу, поехал дальше в сторону порта, «это, значит, у них пиня». «чего, еж? может, это он тебя так поприветствовал. может, «пиня» у них что-то вроде «привет», «это, блядь, ты прав, язык у них — хуй проссышь». Шведский еж тем временем зашевелился, наверно, присутствие соотечественника, даже минутное, его приободрило. Он нерешительно оторвался от бортика, «куда, бдя, — зашептал испуганно Евгенич. — Игорь, он уходит!»

   Еж никуда не уходил, он просто раскрылся и преодолел ступор, «а чего ему не уйти, у него здесь дела в Гетеборге, он же не на тебя пришел смотреть, который только груши околачивает. а ты его прямо испугался как-то, а? ты чего испугался-то, а, Евгенич? он не ядовитый», «ни хуя я не испугался, меня уже хуй чем испугаешь», — проворчал он.

   Я зашел с другой стороны, чтобы еж меня увидел. Еж испугался и подался назад, к тротуару. Острый нос убрал. Его снова одолел столбняк. Еж действительно большой, я у нас таких и не видел, пожалуй. Не толстый, довольно стройный, я бы сказал — пропорционально сложенный. Привлекательный еж. Я топнул ногой в метре от его показавшегося опять из-под иголок носа. Опять свернулся калачом, потом вдруг распрямился и впрыгнул на тротуар. Довольно ловко. Тротуар тут неширокий, и он его быстро пересек. Мы кинулись за ним, но он уже шпарил по мокрому газону к кустам. Мы не успели.

   Евгенич увлекся погоней. Ходил вокруг, потом сунул голову прямо в куст, пытаясь там в темноте рассмотреть ежа. Или прислушивался, наверно, шорох ловил. Он смешно отклячил жопу в серо- бурмалиновых штанах. Я не удержался и дал ему пинка. Несильно, но он завалился головой прямо в кусты, а кусты были густые, добротные, так что одна жопа и осталась на поверхности, а верхняя часть тела затерялась там внутри веток.

   Я днем останавливался у этих кустов, хотел понять, что это. Даже спросил у местного раз, но что толку? Он назвал его как-то по-шведски. Что дальше?

   Я знал, что Евгенич, этот придурок, носит с собой нож, хотя тут, в Гетеборге, ходить в любое время ночи можно где угодно. Тут нет опасных районов, даже пьяные местные не агрессивны, наоборот — весьма дружелюбны, но тоже по-ихнему — ненавязчиво. Он бы мог попасть мне в шею, этот идиот, но я закрылся рукой. Нож прорезал край ладони и костяшки, что было еще неприятней. Кровь сразу потекла ручейком, «черт, — сказал Евгенич, — на, возьми мой платок», «он у тебя в соплях всегда, идиот». Я взял его нож и отхватил кусок от майки. Кровь сразу проступила. Пришлось повернуть, конечно, обратно. Пошли не ко мне, а к нему, это ближе: кровь прям капала с замотанной руки.

   В квартирке у него беспорядок был кажущийся. В нагромождении бессмысленных вещей он сам ориентировался прекрасно. В одном из ящиков, лежащих прямо на полу, была перекись, в другом — бинты и пластырь. Мы залатали рану и занялись каждый своим обычным делом. Я сел у телевизора смотреть какие-то местные ночные ток-шоу. Меня развлекает это занятие. Я почти не знаю ничего по-шведски, но когда внимательно вслушиваешься, вдруг начинаешь понимать сначала два-три слова, потом отдельные фразы, и начинает казаться, что еще немного — и ты начнешь понимать (этого никогда не произойдет). Евгенич, между прочим, за полгода худо-бедно научился по-шведски: он может объясниться с продавцом в супермаркете, отбрехаться от мента, выведать, какая пивная закрывается последней. Он телевизор не смотрит. У него другое хобби, которое может вывести из себя мужчину с самыми крепкими нервами. Предается он ему на кухне. На плиту ставится полупустой красный чайник со свистком-дудочкой, но не произвольным образом, а так, чтобы дудочка смотрела в сторону кухонного столика. Чайник начинает свистеть и свистит до тех пор, пока дудочка не выстреливается на полиэтиленовую скатерть. Это и есть вид спорта, которым этот ненормальный увлечен. То ли он испытывает терпение соседей-шведов, ждет, когда какой-нибудь Йенсен придет бить ему морду или вызовет (что вероятней) полицию. То ли он не выносит тишину (так оно и есть), и ему просто необходимо заполнить ночные паузы звуками, чем более дикими — тем лучше. Точно, что это занятие захватывает его, свисточки вытаскивают на поверхность какие-то картины из прошлой жизни, наверно. Что-то он вспоминает, о чем-то думает: если за ним наблюдать незаметно, он то посмеивается в усы, то глаза его вдруг остекленеют и начнут сочиться влагой. Но тут чайник выстреливает, Евгенич засекает место приземления и ставит обгрызанным фломастером черточку на скатерти. Кого-то, я допускаю, это зрелище и позабавило бы, меня оно обычно приводит в бешенство.

   На этот раз я не стал ждать, когда он закончит (это может длиться от пяти минут до часа). Подойдя к столу, я демонстративно сунул руки в карманы, небрежно, а на самом деле предельно внимательно наблюдая за процессом кипения. Евгенич переводил взгляд с меня на чайник с некоторым беспокойством. Шум пузырьков сменился тихим свистом, потом громким. Я был готов, он — нет. Чайник выстрелил серебряной дудочкой. Я выдернул руку из кармана и поймал раскаленный снаряд на лету. Потом спокойно поставил ее на середину стола и сказал: «все, закончили, спать!»
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    РЕЗНИК
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Как же я ненавижу свою «работу»!

   Работаю я обычно стоя. Ноги и руки «клиента» прикручены скотчем к стулу с высокой спинкой. Вид жалкий: белая рубашка забрызгана кровью и соплями, галстук на утлой груди съехал набок. Это финансовый директор одной фирмы (так, ничего особенного, средний бизнес). Сейчас он уже наполовину панк.

   Я делаю из них панков. Это наше ноу-хау. Слева от клиента, на треножничке — этюдник с раскрытой крышкой. В 90-е с таких продавали всякую мелочь на блошиных рынках. У меня там набор для пирсинга. Чего там только нет! Шипы и брошки всех мастей и фасонов. Закупал и брал уроки у профессионалов. Уйду на покой, будет чем заняться. Но покой мне не грозит, я думаю.

   Ассистент Лёня спрашивает меня глазами: что дальше? Клиент затих. Будто задремал. Левая половина башки у него лысая. Жиденькие волосенки на правой я взъерошил, обильно смазал гелем и полил зеленой краской. Лысая половина запачкана розовым — это я когда тупыми ножницами орудовал, за кожу задевал. Нарочно.

   В комнату заходит Шеф. Молча раскрывает крышечку телефона и показывает на время. Я молча киваю, и он уходит, недовольно вертя шеей. Я и так знаю, что время поджимает. Но нельзя, ни в коем случае нельзя дать это почувствовать Клиенту.

   Он должен выпасть из времени. Поселиться в бесконечности страдания. В аду. И выход из ада один: адресок. Всего лишь адресок.

   — Адрес! — Я трогаю пальцами его гладковыбритый подбородок.

   Молчит. Глаза тухлого судака.

   Идея использовать пирсинг для работы сначала показалась мне дикой. Но ход, согласитесь, офигенный, «а что я? ничего, вот, попросил тут товарищ пирсинг ему сделать, сделал, уж как умел». Это Шеф придумал. Вообще-то он гений. Но поменьше бы таких гениев. По вечерам я еще и тату осваиваю.

   — Щеку.

   Лёня кивает. Вдвоем мы раскрываем Клиенту челюсть, надавливая на мышцы. Лёня зажимает язык, другой рукой прикрывая ему рот. Я шилом (обычным шилом!) прокалываю щеку. Мычит, пытается вертеть головой. На рубашечке появляется новое пятно. Не торопясь выбираю бирюльку покрасивей.

   — Как тебе вот эта? — Мычит.

   — Признайся, ты же всегда мечтал стать панком. Выломиться из реальности, выпрыгнуть из колеи. Что? Нет? Да мечтал наверняка. Считай, что тебе выпало такое маленькое приключение. Смертельно опасное приключение!

   Я стараюсь говорить непринужденно, но на самом деле я очень, очень неспокоен. Если до 19:00 мы не уложимся, придется уходить. Я не получу денег, но это еще не все неприятности, которые мне грозят. Шеф строгий. Могу вообще потерять работу, это самое страшное.

   Я зарабатываю деньги. Мне нужно много денег. На операцию дочери.

   — Не торопись, — это я Лёне, — спешка хороша при ловле блох. А мы делаем качественную работу. Главное, чтобы Клиент остался доволен.

   Лёня прыскает. Я держусь уверенно, голос ровный. Это профессиональное. Или мне кажется? И Клиент видит, что я нервничаю? Работа поганая, но она требует умения, если не таланта. Дознаватель ведь и психолог, и медик в одном лице. В моем — еще и пирсер, резник.

   Работаю и насвистываю. Как в кино.

   Полюбил кино. Мои любимые — «Брат-2» и «Странные игры» Хайеке. Если честно, раньше я кино за искусство не считал. Вот книги — это да. Достоевский. Платонов. А кино — так. Я ошибался. Теперь у меня огромная видеотека. DVD, кассеты в коробочках. Мне это для работы. «Бешеных псов» Тарантино я смотрел раз двадцать, отдельные эпизоды наизусть знаю. Ну и втянулся. Кино сильная штука.

   — Ким Ки Дука смотрел? «Любовное настроение» как тебе?

   Молчит. Даже не мычит уже. Ничего он не видел. Сидел, уткнувшись в PowerPoint-презентации.

   — Да, забыл спросить о ребрендинге. А, черт, ты же не маркетолог, ты у нас финансист. Прости. Ничего, что я на ты? Что такое «дериватив»? Только не говори «инструмент». Это слишком общее понятие, вон у меня целая коробка инструментов. Видел?

   Еще полюбил аниме. Сначала думал: примитив. Смотрел, чтоб к кровище привыкнуть (хотя разве к ней привыкнешь?). Это свой мир со своими законами. Я теперь даже могу по-японски немножко. Сумимасен. Оригато. Тадайма!

   Ну вот, готово. Смотрю на дело рук своих.

   — Как тебе?

   Лёня кивает. Немногословный парень. Достаю из кармана мобилу, фотографирую, показываю. Не нравится. Не хочет панком побыть.

   Это хорошо. Может, сломается. Главное, чтоб ярость не пришла. Она мобилизует. Уныние нужно. Безнадежность. Время поджимает. Скоро уходить. Мочкануть придется, наверно.

   — Адрес! — кричу, придвинув лицо вплотную. Носом к носу.

   Не выдерживает взгляда, зажмурил глаза. Ворочает во рту языком. Как будто жует что-то. Неужели скажет?

   Плюет мне в лицо. Прямо в глаза!

   Вам плевали когда-нибудь в глаза? Мне плевали много раз. Это очень неприятно.

   Я делаю знак Лёне и выхожу на кухню. Там я мою лицо с мылом, промываю глаза от его ядовитой менеджерской слюны. Как же я ненавижу себя и свою работу!

   Его я не ненавижу. Я ему даже сочувствую в душе. Мне кажется, он неплохой парень. Наверно, интересный собеседник, знает много того, чего я не знаю. Я бы ему тоже много чего мог рассказать. До всей этой истории, до ее болезни, я писателем был. В редакции работал, а сам повести писал. Я обожаю литературу. Хорошую литературу. Настоящую литературу. Не эти сюсюсю-фефефе. Фолкнера люблю. Греческие трагедии читаю, кроме шуток. А сейчас роман пишу. Используя уникальный материал, само собой. И мне плевать, понравится не понравится. Не для премий пишу или там чтоб интервью давать.

   «я должен, я должен», — завожу себя. Достаю из внутреннего кармана джинсовой куртки фотографию дочери. Прекрасная! Моя пусечка. Мму. Мму. Это я целую фотографию. Убираю. И — решительным шагом — в комнату.

   Лёня подошел к окну. Смотрит. Я должен. За дело.

   — Всё. Игры кончились. У тебя работа, у меня работа. Мне нужен адрес. Адрес — и ты свободен. Нет — я не тороплюсь. Что теперь — сосок? Пупок? Ты у меня будешь как ежик.

   Он закрывает глаза. Вдруг по щекам начинают катиться слезы. Блять.

   — Отпусти меня, — говорит он шепотом, слышу только я, — или убей.

   Лёня переминается с ноги на ногу. Ему не по себе. Проклятая работа.

   — Здрасьте. С чего бы это мне тебя отпустить? И что мне проку от трупа? Нет, я не могу тебя так отпустить, извини. Мне нужен адрес. И ты скажешь. Все говорят. Адрес!

   — Будь ты проклят. Ты заболеешь. Ты и твоя жена. И твои дети.

   Тварь.

   — Понял. Сосок откладывается. Язык. Делаем язык. — Это я Лёне.

   Он вздыхает и идет к стулу. Я беру тонкое сверло. Но руки трясутся. Это мы проходили. Я вспоминаю любимую сцену из «Настоящей любви», там, где старикан рассказывает Кристоферу Уокену, что уокеновские предки-сицилийцы трахались с неграми. Тот слушает с улыбочкой, потом вынимает пистолет и — бабах! Меня не так просто развести.

   — А как ты догадался, что моя дочь болеет? Ты сообразительный. Язычок. Высунь язычок, не заставляй меня… Кстати. Ты знаешь, что я все записываю?

   В глазах проскальзывает удивление. Я достаю из бокового кармана работающий диктофон. Диктофон цифровой. На ЖК-табло я вижу, что времени-то у нас осталось всего-ничего.

   — Зачем?

   — Затем. Для истории. Ну давай, поехали.

   Лёня не дает захлопнуться челюстям Клиента. Я держу одной рукой язык, другой сверло. И чувствую спиной, что в комнате Шеф. Время.

   Я еще надеюсь, но уже чувствую хребтом. Всё кончено. Всё бесполезно.

   Прощай, финансовый директор, так и не ставший настоящим панком.

   Шеф достает пистолет и приставляет его к виску.

   Но не к виску Клиента. К моему виску!

   БАБАХ!!!!!!!!

   Мозги летят в стену. Во дает. Вот так подошел по-тихому и снес мне полбашки!

   Клиент вообще дара речи лишился. Вертит зелено-розовой головой, глаза таращит. Рубашечка стала — загляденье. А была белой. Не поймет: радоваться?

   Или ща еще раз — бабах!

   Я и сам Шефа не всегда понимаю. Непредсказуемый он. Потому и Шеф.

   А потом меня осенило просто. Сукин сын! Да это же прям Светоний Транквилл!

   При жертвоприношении Калигула оделся помощником резника, а когда животное подвели к алтарю, размахнулся и ударом молота убил самого резника.

   Вспомнили?
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    БУСЯ И ДРУГИЕ
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Герой этого рассказа — морская свинка Буся. Кстати, сам я заметил, да и читатели подсказали, что в наиболее удачных моих рассказах обязательно присутствует какое-нибудь домашнее животное. Точнее, ему (или ей) дана важная, а иногда и центральная роль в повести или рассказе. Это не обязательно обозначено явно, как, скажем, в повести «Рондо Полина», даже названной именем героини. Бывает, что вот, казалось бы, второстепенный персонаж (Бруно в повести «Женщина, музыкант, снег в ноябре»), а на самом деле он очень даже центральный, просто читатель впопыхах или в силу некоторой инертности, что ли, может этого не заметить. Автор же на эту читательскую торопливость, может, как раз и сделал ставку.

   Въедливые читатели (люблю таких) не раз меня спрашивали: а есть ли у меня у самого домашнее животное? Ответ — да. Но в те времена, когда были написаны те самые, «удачные» рассказы и повести, никакой живности у нас вообще не было. Я часто сам этому удивлялся: как же так? Думаю, дело в том, что проблемы людей слишком зажеваны, замылены литературой, и из-за этого отношениям с братьями нашими меньшими, любви к ним, их страданиям сочувствуют более непосредственно. К тому же я лично знаю немало людей, которые болезнь и смерть любимой собаки или кролика переживали сильнее, чем уход порядком надоевшего ДядиСамыхЧестныхПравил.

   Сейчас у нас живет кошка, которую зовут Филис, Ватузник, Копилкин, Пищалкин, Химэ (принцесса по-японски), Мисс Хвостик, Доктор Хвостоватая, Кисчик и другими именами, в зависимости от обстоятельств и нашего настроения. Поясню (ведь давно прошли времена, когда автор в своей гордыне полагал, что пояснять да и вообще писать внятно вовсе не нужно (а Джеймс Джойс, так он вообще рассчитывал на читателя, который будет всю жизнь расшифровывать его «Поминки»), а настали времена совсем-совсем другие, когда автору следует не только разжевывать малопонятное, но даже в некотором смысле охотиться за читателем (благо их теперь не миллионы, а тысячи, а бывает — и единицы), а поймав, подводить как бы за ручку к своим сочинениям) — поясню, то есть уже поясняю: Копилкин — это когда Филис (ее имя по метрике) принимает позу кошки-копилки, а Доктор — это когда она с о-о-очень сурьезным видом сидит в своем «кабинете» на системном блоке моего компьютера.

   Короче: у наших добрых друзей, Чиликиных, домашние животные, питомцы, как теперь говорят, калькируя англоязычное pets, неизменно присутствовали в семье как минимум с момента рождения их дочки Варвары. Первым был вороненок Чарли. Он сломал ножку и умер от сепсиса, когда Варе было уже года два. Родители решили, что ребенок слишком мал, чтобы обнаружить подмену, и купили на Птичке другого Чарли, помоложе. Но Варвара-то немедленно обнаружила подлог, она требовала своего Чарли, и никакие объяснения в духе «он уехал в командировку», вроде тех, которыми маскируют в семьях отсутствие сбежавшего или помещенного на принудлечение в ЛТП папы, не помогали. Чарли II в результате отдали соседу по даче. Будучи мельком знаком с их соседом, могу предположить, что судьба Чарльза Второго, мягко говоря, незавидная.

   Следующим был Петя, короткошерстный сталин, купленный там же, на Птичке. Петя, доложу я вам, был очаровашкой: с крохотными ноготочками, холеной блестящей шерсткой кителя, маленькой аккуратной трубочкой, вообще весь такой аккуратненький. В углу клетки обустроили маленький картонный домик, ладно скроенный из куска коробки от плазменного телевизора. Перед домиком стояла плошечка с водой, корытце со злаками, туалет был в другом картонном домике, поменьше. Но и Петя занемог.

   Наученные опытом с Чарли II, супруги Чиликины при первых признаках болезни купили заранее еще двух бразильских сталинов: самца и самочку. Эти были, по правде сказать, туповаты, зато дородные: Пабло был раза в два крупнее Пети, да и Изаура раза в полтора. Китель тигриной масти, трубочки перламутровые и у обоих сухие левые ручки (стоили, видать, немалых денег — с ними был куплен и домик-клетка, практически маленький дворец). Петя вскоре упокоился на даче рядом с клубничной грядкой, А сладкая парочка Пабло с Изаурочкой достались друзьям: Варвара в них не играла, она шила вечерние платья для кукол, а тут как раз появился и продолжатель рода Чиликиных. Было не до них.

   Буся появилась, когда Варваре было уже лет десять, а Лелю два с половиной. Она, Буся, тоже была уж не девочка. Ее, между прочим, не покупали. Буся была любимицей моей хорошей подруги, которая погибла в результате несчастного случая. Это была самая удивительная из знакомых мне женщин: по-женски кокетливая, и по-муж… по-настоящему мужественная одновременно. Чуть не сказал «по-мужски», а это было бы данью мифу. Во всяком случае, самые ответственные и «мужественные» люди, которых я встречал в жизни, были женщинами: они плакали и говорили: «я чуть не описалась от страха» (или даже писались), но делали то, что от них требовала совесть, судьба, в общем, нечто неформально вышестоящее. Не знаю, передаются ли какие флюиды таким образом, но Варя и Лель просто влюбились в Бусю, говорили только о Бусе и, возвращаясь с гуляния или из школы, первым делом осведомлялись о самочувствии и настроении Буси.

   ДедДёма (отец Анны Чиликиной) в те времена медленно и неуклонно слабел. Жил он один, молдаванка Мария носила ему продукты и убирала квартиру, сами Чиликины навещали ДедДёму пару раз в неделю. Дед дни и ночи напролет смотрел футбол и сериалы про суд, читал Астафьева и капризничал со скуки. Еженедельно по телефону сетовал он, что смерть приходит (на этот раз уж точно), что никому он не нужен и всем только мешает. Мол, вот говорят: роди дочь, а то никто на одре стакан воды не подаст. Так и дочь с зятем не подадут, у них свои дела. И дочь с зятем мчались на своей витаре по ночным московским улицам, подавали воды стакан, иногда вызывали врача, но так, для очистки совести по большей части: «ДедДёма и нас переживет», — говорили они для пущей дедовой бодрости, а в душе, думаю, вполне даже допускали такой исход.

   Однажды, вернувшись из театра, Чиликины застали детей рыдающими: «Буся умирает», прорыдали они хором. Буся лежала в углу клетки неподвижно, открывая и закрывая глаз-икринку. Вода и корм остались нетронутыми.

   «надо к ветеринару», — сказал папа Чиликин и пошел за ключами от машины, «это к деньгам», — ворчал он про себя. Жены не было дома, она уехала на деньрожденье к подруге, справляли в ее загородном доме.

   Ну и в это время, конечно, звонит «умирающий» ДедДёма. Семен поиграл желваками и, конечно, сказал: «буду через 35 минут».

   — Кто звонил? — спросила Варвара

   — ДедДёма умирает, — мрачно процедил папа.

   — Опять?

   — Что значит «опять»? — взревел папка.

   В общем, он перезвонил ДедДёме, что так, мол, и так, взял клетку и пошел к гаражу.

   То есть до ветеринара дело-то не дошло: витара неожиданно отказалась заводиться, телефон разрядился, такси не ловилось, время шло. Папа Семен купил 0,7 водки и выпил ее на кухне под всхлипы детей и собственные.

   Но выбор был сделан. Кто-то там наверху это учел, вышло, что выбор правильный. Буся на следующее утро встала бодра и весела, ДедДёма долго потом жаловался дочери на зятя-фашиста, но умер он через два года, в больнице. То есть это же почти как с библейской притчей про Авраама: в последний момент Ангел отвел занесенный над сыном нож, а датский, если не ошибаюсь, философ Сёрен Кьеркегор написал об этом даже брошюрку. Только не надо, конечно, делать выводы, что, мол, черт с ним, с дедом, со свинкой, и пить по этому поводу водку. Ну так и Исааков собственных резать теперь уже никто не призывает.

   А Буся… Если идти вдоль железнодорожных путей С-ской линии от станции метро Д-ская, если идти слева, мимо гаражей в сторону издательства Открытые С., если мрак вокруг еще не сгустился, то можно заметить сваренный из черного металла крест над маленьким холмиком. Время от времени там появляется свежий букетик, потом вянет. Местные поговаривают: там-де похоронена девушка-самоубийца, их же нельзя хоронить на освященной земле кладбищ. История, спору нет, романтическая. А вот правда ли?

   Сомнительно.
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    ЛЮБОВЬ
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Страшные вещи делает с людьми любовь. Буквально страшные. Игнат Лисицын и вспыльчивым-то не был. А тут — человека убил. Никто не поверил поначалу. Думали — розыгрыш.

   Внешности он, безусловно, выдающейся. Ему полтинник, и большую голову его венчает копнища седых, слегка вьющихся волос. Черты лица крупные, но не грубые. Лицо загорелое (он проводит выходные на Пестовском водохранилище), но загар полосками — от морщин. И сам он крупный. С брюшком уже, но брюшко как-то органично вписалось в его статную фигуру. Вид у него породистый. Вот, точно: породистый.

   В большой его голове много полезной информации и удивительных мыслей, которые спешат воплотить в статьи и отчеты аспиранты — в нашем НИИ Игнат заведует Лабораторией фононного синтеза. Аспиранты и аспирантки Игната уважают, а то и обожают. Но Игнату это — никак. У него жена-умница — тоже кандидат наук — и душа общества: какого ни есть — хоть к полинезийским дикарям ее забрось, она и там душой их станет. И вполне еще ничего себе. Дети-то уже подросли: дочь замуж вышла за программиста с хвостом и прыщами, к ушам наушники Sennheiser приросли уже, наверное; сын — семнадцать ему — оболтус. Купил себе подержанный мотик Suzuki на непонятно какие деньги и вовсю жужжит на нем по ночным нашим улицам. Родители бесятся, а что сделаешь.

   Ну а институт… Все бы так в нашем НИИ и катилось неспешно под уклон, ни шатко ни валко. Да появилась летом Оксана, молодая оторва. Блондинка (натуральная!) с волосами до лопаток, с прямой спинкой, в черных кожаных штанах. Нос длинный и тонкий, крылья так и раздуваются. Хороша! И не дура, представьте себе. Окончила физфак в свое время с отличием, но в аспирантуре не задержалась и физику твердого тела вскоре вовсе забросила. Рассказывают: на конференции в Женеве охмурила папика лет восьмидесяти, выскочила замуж и, не будь дура, к нему в Швейцарию и укатила. У нас про нее уж и думать забыли. Вдруг — нате, явилась, не запылилась. Папик благополучно помре, Оксанка получила наследство и решила вновь к твердому телу, так сказать, прильнуть.

   В нашем тихом гадюшнике — целая революция. Мужики с ума посходили, так и вьются. Красотка их, понятное дело, отшивает эффектно — это теперь такое любимое шоу в нашем корпусе, — язычок у девки острый в буквальном и переносном смысле. Только вот неприступность ее вскоре под сомнение была поставлена, слухи так и поползли по институту, как тараканы. Сначала выяснили, что вечера Оксана предпочитает проводить в барах, посасывая махито. Молодые люди из Лаборатории тонких измерений бахвалились как удачно ей «на хвост сели». Вскоре заметили, что барышня стала то и дело как-то бесследно растворяться в пространстве института и через полчасика столь же внезапно материализовываться из небытия. Также не укрылось от одичавших сотрудников, чей средний возраст, кстати, превышал Оксанин раза в три, что жвачку-то она неспроста столь усердно жует, а дабы подозрительный запашок загасить. А то и в НИИ приходит уже готовенькая.

   Надо ли говорить, что красотке поначалу все с рук сходило. Случилось так, что Игнатий стал первым, кто ей сделал замечание. Прекрасный был повод уже тогда заподозрить, что неладное с ним творится. Ну да после драки кулаками не машут. Научные штудии былой отличницы тоже как-то пообветшали, да и мало кого уже область ее научных интересов волновала. Одним словом, Оксана, и полгода не проработав, бесповоротно утвердилась в статусе шалавы. А шалава она и есть шалава, какая уж тут наука и техника.

   Мне лично все стало про Игната ясно после случая в курилке. Работает у нас в лаборатории парочка неразлучных раздолбаев — Марик и Гарик. Оба под сороковник, но вид уже основательно потрепанный. Еще лет пять такой работы и в грузчики винного магазина возьмут без конкурса. «ну и?» — вскидывает брови Марик. «чо. все путем, дай сигареттен, не жидись (у Гарика никогда нет своих, он как бы перманентно в процессе «бросания»)». «хрен тебе, вон у него спроси».

   Я даю Гарику сигарету.

   Марик: «да лана, здесь все свои, колись», «это чо?» — лыбится Гарик на протянутую руку Марика. «хек через плечо, где ключи от лаборантской?»

   Я в это время слышу шаги. Игнатий поднимается пешком по лестнице. Он один у нас такой — форму блюдет. В Михалёво за катером на водных лыжах катается, между прочим. Пока кожа от холода не посинеет.

   «дашь ты ключи или нет, наконец!» «на. тебе все равно не обломится, вдовушка не в настроении после вчерашнего, минетик, короче, да и то без души, будто интеграл берет, а не…» Договорить он не успел. Поднявшийся к тому времени Игнатий, к-а-ак гаркнет: «вы работать будете когда-нибудь? развели тут!»

   И хлопнул дверью своего кабинета так, что стекла из растрескавшейся замазки чуть не вывалились.

   Развел-то он сам. Гарик и Марик как были никем, рядовыми кандидатами технаук, так и остались, а Игнатий Алексеевич как ни крути завлаб. Ну а напоминать о работе у нас в НИИ уж лет десять как моветоном считается.

   Марик и Гарик переглянулись и расхохотались — бесстыдно, беззлобно и беззаботно. Завлаб же до конца дня никого в кабинет не впускал, и сам на людях не появлялся.

   И тут судьба насылает на нас прикомандированного из Питера — Виталика Строева. Что же Строев?

   Да ничего Строев. Строев как Строев. Дело в том, что я себя чувствую ужасно виноватым, но продолжать больше не имею возможности.

   Всё. Не-мо-гу.

   Любовь, ревность, убийство — да, я все это обещал в начале, но прошу меня понять. Не имеет это все значения. Я это придумал, про любовь, чтобы просто ну как бы заинтриговать немного, а рассказать-то мне надо не об этом. То есть любовь, преступление там, все такое, это тоже важно, о чем речь! Но если говорить о Человечестве? Не ради красного словца пошел на обман, а потому, что очень, очень важно это — что я сейчас расскажу. И если ты, читатель, хочешь бросить на этом месте, то я тебя прошу… Нет! Я умоляю, на коленях к тебе ползу, вот смотри! Только выслушай.

   Потому что ЭТО ВАЖНО.

   Я уж по порядку. Начиналось все глупо, чуть ли не смешно, да, но из песни слова не выкинешь. Иду я раз вечером домой и вижу: у стенки дома нашего кот мечется. Подошел: оказывается, кот с тараканами играется. Полчища тараканов, да такие тараканы черные и огромные! Прям с мизинец. Я и не видал таких отродясь. Видимо, потравили в подъезде, они и полезли. Поглядел, поглядел за котячьим сафари и пошел себе дальше. А дома меня как осенило.

   Прочитал я за день до того в интернете. Один издатель, Алексей Дьячков — знаете? — пишет:

   «Лет тридцать назад в Амурской области я наблюдал популяции сверчков — черные с орнаментом на спинке: у каждого своя геометрия и цвет рисунка. Я еще подумал: на древние письмена похоже. Когда я рассказал об этом преподавателю зоологии в вузе, тот сказал: не может быть, это аберрация детского восприятия. А фотокамер в мобильных телефонах тогда не было».

   Прочитал я и как хлопну себя по лбу: ба! динамическая азбука!

   Схватил стеклянную банку, лопаточку для переворачивания блинов и бегом. Кот наигрался и пошел спать, а тараканы тусуются вовсю, будто у них вечер выпускной. Набрал полную банку, штук сто. Дома вылил из аквариума воду, рыбок в другую банку переселил, запустил тараканов в пустой аквариум. Но нужен инструмент. Нашел кисточку для акварели. Краски не нашел, купил салатовую в ближайшем автомагазине. И в тот же вечер начал я разрисовывать им спины буквами. Обычными буквами. Нашими, кириллицей. Я же про главное забыл сказать. Про системы.

   Вы читали Грегори Бейтсона? Того, что double bind придумал? Это величайший мыслитель. Читайте, короче. Он на мир смотрит так, как будто в первый раз увидал. Чистый лист. У него я взял идею, что сложную систему можно как бы проверить на то, живая она или нет. Мало ли что. Вдруг живая? Разумная? Он кибернетиком был, Бейтсон, с Норбертом Винером дружил. Есть шесть критериев разумности системы, но нигде не сказано, из чего она должна состоять. Из клеток или там из транзисторов. Система, и все тут. Таракан, например, он не умней лесного ореха. А если взять всех тараканов как Целое? Как систему?

   Не торопитесь с ответом. Система может проявить эмерджентность, ну в смысле свойства, которых у ее составных частей не было и быть не могло.

   То есть? Неужели? Правильно. Разумность проявлять. Мы все ищем, ищем разум на краю галактики, а он — очень может быть — буквально рядом. В — прости, господи — в тараканьем сообществе.

   Так оно — не поверите! — и оказалось. Не ахти какой разум, конечно, но есть, есть, сукин сын.

   Я не считаю себя гением, я лишь звено в цепочке тех, благодаря кому движется вперед Мысль. Если разум есть, как ему проявить себя? Я всего лишь дал ему возможность. Орган речи, так сказать.

   Но забегаю вперед. Неделю я разрисовывал им спинки буквами. Тяжелое дело, доложу вам, но занятное. И вот — готово. И началось.

   Часами я просиживал над аквариумом. На 29-й день эксперимента, когда я уже, честно говоря, начал отчаиваться, тараканьи спины сложились в:

   ХРНЁЙ

   Я расхохотался. Я хохотал долго и громко, я катался по ковру, сжимая живот. Это была, вы скажете, истерика. Пожалуй. Но как дорого многие умы дали бы за такую истерику!

   Я сфотографировал надпись камерой мобильного телефона. Но необходима была проверка, подтверждение. И необходим input, чтобы получить следующий output. Коммуникация.

   Но это завтра — решил я. В тот вечер я напустил в ванну пены и долго отмокал в дремотноблаженном состоянии.

   Я убрал в комнате. Бедные мои рыбки давно сдохли и были спущены в унитаз. Позвонил в НИИ и Спектру в офис, мол, жив-здоров. Не то чтобы так уж здоров. Я отощал и осунулся. Побрился и выбрался — впервые за месяц, наверное — в наш супермаркет. Я заслужил маленький пир.

   С рассветом я уже был у аквариума. При помощи двух пинцетов я выстроил насекомых в короткий, главный вопрос. Это, доложу я вам, непростая задача. На сознательность отдельных участников коммуникации надеяться не приходилось. Один погиб, раздавленный пинцетом в пальцах потерявшего терпение и контроль экспериментатора. Наконец, Вопрос Вопросов был готов к отправке, спины выстроены в:

   ЧТО ДЕЛАТЬ

   Еще неделя томительного ожидания, наблюдений и съемок. Ожидание было вознаграждено уже более пространным:

   ИДИ К ЛЮДЕ

   Разумеется, я догадался, что речь не о Люде (соседке по лестничной клетке). Поразившись, как сам не додумался до этого, я все же уточнил для верности:

   К ЛЮДЯМ?

   И через пару дней получил уже совершенно внятное:

   ДАВ А ДАВ А

   Но что значит идти к людям? Человек, простите, не таракан, ему букву на спине не напишешь. То есть написать-то можно: в те времена как раз показывали по программе 2x2 английский мультик «Современные отбросы», там люди с футовыми буквами выстраивались в разнообразные, подчас малопристойные надписи. Но это — ловушка. Относительная разумность homo sapiens маскирует сознание Человечества-как-Целого. Единичный участник коммуникации не должен ни под каким видом коммуницировать сознательно.

   Смею предположить что вы уже захвачены подлинной интригой коммуникации. «Как же он вывернется с нами, с людишками», — думаете вы. Все в свое время. Радует хотя бы то, что вы уже забыли об обещании любви, ревности, преступления. Вам, по-простому говоря, плевать, что ружье, повешенное в первом акте на стену, не выстрелило и стрелять не собирается.

   Да его и убрали уже. В пыльный сундук. За ненадобностью. Продолжаю, продолжаю.

   Дело в том, что у меня есть свой маленький бизнес. Да не такой уж и маленький: мы занимаем целый этаж в уютном особнячке на окраине Москвы. Производим массажеры с генераторами звуковых стоячих волн (это одна из разработок нашего НИИ), возможно, вы видели нашу рекламу на ТВ. Увлеченный исследованиями, я скинул все заботы на верного Сашу Спектра. Теперь же я решил подключить все ресурсы. Делать это следовало никого не ставя в известность.

   Я нагрянул в офис, где кипела работа. Мое объявление о начале распродажи, повергло Сашу и персонал в шок. Массажеры расходились и так с колес.

   Ребята, по-моему, решили, что я просто спятил. Мне пришлось употребить все свое обаяние и умение убеждать, чтобы успокоить их и направить деятельность в новое, единственно важное русло. Я объяснил так:

   Столь резкое снижение цен не стоит рассматривать ни как благотворительность, ни как глупость, что, впрочем, в глазах наших соотечественников одно и то же. Расставаясь с частью прибыли, мы возмещаем ущерб лавиной ценнейшей информации о наших покупателях, которая многажды окупится сторицей. Играя на их страсти к халяве, мы заставим их заполнять подробнейшие анкеты. Главе программистского департамента (там всего-то трое, но это для повышения его самооценки) предстоит продумать алгоритм, который позволит наглядно представить информацию.

   «у вас, я так понимаю, уже есть идеи интерфейса», — мрачно перебил «глава».

   «разумеется, вам, уважаемый, — сказал я, — предстоит продумать алгоритм, который даст каждому покупателю в соответствие определенную букву, да-да, просто букву, обычную букву кириллического алфавита, что может быть наглядней для визуализации сложных многомерных пространств данных?»

   Юноша хмыкнул, пробурчал что-то под нос (видимо, «придурки; ладно, мне пофигу») и пошел думать.

   Через двадцать дней, то есть вчера днем, все было готово. Я вывел данные в обычный вордовый файл и прильнул к экрану в поисках сообщения.

   И что же я нашел в двух килобайтах информации?

   Ну? Что же я нашел?

   КОНТАКТ (!!!)

   Вот так. Неплохо для начала? А? Не зря? Не зря? То-то же.

   Что дальше? — спросите вы. Запасемся, друзья, терпением. Боюсь, сегодня ночью я не сомкну глаз. Да и кто бы заснул на моем месте? Но — прерываю свое повествование. Ненадолго. Ибо за мной пришли. За мной пришли. До встречи!

   * * *

   Вася сидит на скамейке спиной к деревянной стене голубятни. Он неподвижен. Спит? Глаза закрыты. Байковая рубашка порвана на рукаве и заблевана. Об этом можно судить по запаху, не по цвету. Давно стемнело. Окна не горят, тихо. У ног в пыли возится на четвереньках его друг Лёня, собирает на ощупь рассыпанный инструмент. Осколки разбитой бутылки вонзаются в колено. Леонид не обращает внимания: он не до конца протрезвел от случившегося, алкогольная анестезия еще действует. Газовый ключ липкий, к нему пристали волосы.

   Наконец, инструмент собран в сумку. Леонид садится на скамейку рядом с Василием. От сотрясения кепка сваливается с его черного проломленного затылка. Тело норовит завалиться набок. Леонид судорожно крестится, поправляет кепку и тело. Но тут рыдания захлестывают его. Он падает обратно в пыль, в осколки и кровь. Стоя на коленях, он сжимает уши руками, чтобы не слышать собственного жуткого воя.

   Люба. Люба, — слышится в его вое. Люба. Как же ты, а? Как же ты?
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    WHAT A MAN ARE YOU?
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Одет Иван Лебежев был ничего так, со вкусом. По последней моде или не по последней — не знаю, но мне кажется, что круто был одет, хотя как бы и умеренно: кроссовки, стилизованные под кеды, джинсы из серой мягкой ткани (и то и другое куплено небось на распродаже в каком-нибудь Гамбурге). На неширокой груди простенькая, но не дешевая бежевая футболка без рисунков и надписей. Командировки. Зарплата не самая маленькая. И в фитнес заглянуть не ленился, он даже в клуб любительского бокса похаживал. Работал в частной фирме, небольшой, но сидела она на жирнющих госзаказах.

   Деятельность этой фирмы, царствие ей небесное, была связана с музыкой, и в обязанности Ивана входило прослушивание горы музматериала, почти все по собственному выбору. Приятные обязанности, чего там. Работали они в основном на военных. После известного случая с норвежским берсерком Андерсом Брейвиком силовые министерства призадумались: как бы приспособить современную музыку к военному ремеслу. Дело в том, что Брейвик, эта белокурая бестия, был в наушниках. Он перестрелял больше сотни человек под бравурные звуки саундтрека к «Властелину колец».

   Исторически мысля, военные-то марши всегда считались важной составляющей боеспособности армии. Новому поколению генштабистов виделись солдаты, идущие в атаку не под крики «За Родину! За Сталина!» (или под «Вашу мать!» по версии либералов), а под грохочущую в наушниках музыку. Но почему «Властелин»? Чем хуже «Властелина», скажем, техно или… Или что? Вот это «или», собственно, и было задачей рабочей группы, в которую входил Иван.

   Коллектив был соответственно молодой и довольно пестрый. В основном, конечно, выпускники престижных вузов, но попадались и довольно-таки отмороженные персонажи — HR-отдел искал таких, каких просили ребята, хоть с помойки заказывай. Карт-бланш практически. Пробовали музыку разных жанров и направлений: классику (первым испробовали марш из «Ленинградской симфонии» Шостаковича), панк и постпанк с постхардроком и построком, блэк-металл (Burzum — наше всё), индастриал во всех видах и в умопомрачительном количестве. Но это все решения, ждавшие на поверхности, так сказать. Выяснилось, что и совсем невоенную музыку — нью-эйдж, эмбиент — исключать не следует: тесты в тире показывали обнадеживающие результаты.

   Испытуемые добровольцы стреляли в подвале, на бывшей репетиционной базе музыкантов. Звукоизоляция прекрасная, проекторы для просмотра видео, крутой аппарат. И менеджмент не досаждает: громковато. Нравы вольные. Наполовину всерьез обсуждалась даже тема «ганджубас вместо устаревших 100 грамм для храбрости». Короче, покуривали, потягивали пивко, ни в чем себе не отказывали.

   Дни шли, деньги тратились и копились. Иван из «за тридцать» переползал в «под сорок», но тем энергичней мотался по фестивалям в поисках музычки, вдохновляющей на подвиги. Через третьи фирмы покупались дорогущие осциллографы для измерения биотоков, или чего они там мерили. Хорошо вооруженные тестировщики сидели теперь в подвале все в проводах, по настенным экранам бегали какие-то синусоиды — как в плохих фантастических фильмах.

   Так продолжалось, думаю, года два. На третий с Иваном случилась неприятность: он влюбился.

   Она была байкершей ни много ни мало. Но поначалу Иван вообще не обратил на нее внимания. Он возился с подбркой джей-рока: в наушниках Koss орали японцы, на экране метались в пышных креналинах тонкошеие фигуры с гитарами — Versailles, их сменили гривастые Omnyo-za, а их — неистовые Dir en Grey.

   Замначальника лаборатории, Вася Метелин, он же Курт, постучал по плечу.

   — Внимание! Друзья, представляю вам новую сотрудницу. Это — Вера, прошу любить и жаловать и все такое. Фултайм. Она спец по «гаражу» — The Strokes, The Vines, все дела. Очень для нас ценное приобретение, уверяю. Не обижайте. Хотя ее обидишь, пожалуй. Девушка спортивная, мягко говоря.

   — Привет, — сказала Вера. — Курт шутит: я не конфликтная. Но пиздануть могу, если чо, это да.

   Среднего роста и вообще вся какая-то средняя. Среднерусые волосы, среднерусское лицо, серые глаза, джинсовая курточка средней изношенности. Уходя с работы, Иван приметил во внутреннем дворике ядовито-зеленый спортивный Kawasaki с огромным черным шлемом на руле.

   Иван влюблялся медленно и верно. Веруньчик была девка толковая, и не только знала много, но и креативила безудержно. Это она догадалась, что эффективность пальбы может сильней зависеть от частотной характеристики воспроизводящего устройства, чем от собственно музыки. То есть, что, допустим, Joy Division с хорошим качеством, может работать лучше, чем Primus в ушах с заваленной частоткой. Написали бумагу инвесторам, что нужно еще дюжину дорогих наушников, микшеров и процессоров, получили гору новых коссов, сенхайзеров и градо, беринжеров и лайнсиксов, выбили под это дело в штат очередную пару программеров-физтеховцев.

   К этому времени фирма (назовем ее «Сонатина») вышла на новый уровень. Уже поняли, что не только музыка музыке рознь, но и что стрельба стрельбе рознь. Что снайперу на чердаке нужна одна музыка, а спецназовцу с автоматическим оружием — совсем другая. Число вариантов увеличилось на порядок, и подумывали о настоящем полигоне где-нибудь в лесу. Искали место. Кавасаки и его хозяйка приняли, понятное дело, живое участие. К ним выстроилась очередь, но к Ивану Веруньчик очевидно благоволила.

   В погожий майский денек отправились они в район Истры. Под шлемами — наушники. У нее — полное собрание ибицких Cafe del Маг, у него — девять альбомов популярной в Москве лет десять-пятнадцать назад группы Tindersticks (все это надо было кровь из носа отслушать к завтрашнему утру). Сел. Руки на талию водителя. Костюмчик плюс сапоги у Веры стоимостью с недорогой мотоцикл, под тканью косые мышцы напрягаются на поворотах, потом опять расслабляются. Едут быстро, благопристойных седанов и новорусских паркетников обходят, как стоячих.

   Ивана прет. Под сладковатый голос Стюарта Стейплза, бормочущий: «we go fuck in the bathroom», ему мнится, что они в мотоцикле с коляской, сам он и есть в этой коляске, поливает из пулемета встречные камазы и скании. А то — что он в бейсеровском вингсьюте несется низко над полотном дороги, расправив перепонки костюма.

   Ничего не нашли.

   Везде заборы, заборы, дорогие дома отдыха, где ночь дороже путевки в высокогорные кантоны Швейцарии.

   Перед тем как отправиться в обратный путь, заехали в Новый Иерусалим. В платочке Вера стала похожа на молодую бабушку. Прямая спина ссутулилась, плечи подались вперед. В Воскресенском соборе ее узнали моложавый батюшка и бабульки в свечном ящике. Выяснилось, что Вера в двадцать лечилась от зависимости и потом наезжала сюда несколько лет подряд.

   — Ладно, погнали. — Вера спрятала платок, отцепила шлем от руля, спина тут же распрямилась.

   На малых оборотах, урча, как наевшийся кот, гиксер (сменивший Kawasaki) вывез на трассу, наездница подалась вперед, нависла над баком, GSX-R 600 взвизгнул и, оторвав переднее колесо от асфальта, запел своим высоким сильным голосом дорожную песню.

   В тот день «ничего не было», как и в любой другой день. Вера ему так и не дала. Иван, само собой, подозревал, что есть Другой. Время от времени она поднималась из подвальчика во дворик позвонить (в лаборатории мобильный не брал). Но никто не заезжал за ней. На Воробьевы горы, где тусят байкеры, она не ездила, в кафешках, где у входа выстраиваются стальные, так сказать, кони, ее, как выяснилось позже, не знали.

   Иван был в те дни нервный, будто ждал катастрофы, и она неспешно зрела, но немного не с той стороны приближалась. Его стало заносить: убеждал подчиненных, мол, нефиг гонять до одури Трента Резнора или Skinny Puppy. Шире надо брать, перепробовать вообще всё — от Кейджа и Лигети до Би Би Кинга и Сезарии Эворы. Молодежь крутила у виска, когда он отворачивался.

   В августе Ивана вызвали посреди ночи в офис в одном из тихих переулков в центре Москвы. В кабинете гендиректора кроме него был мужчина в рубашке навыпуск и бейсболке, которого Иван никогда не видел. Он не произнес ни слова за все время «беседы», сидел, поглядывая то на Ивана, то на генерального, а больше просто в стол. Сан Саныч бесновался за двоих.

   — Ты дебил? — вместо «здрасьте» произнес Сан Саныч слегка дрожащим голосом, когда Иван открыл дверь кабинета. На мониторе у него было остановленное видео внутреннего дворика лаборатории.

   — Она ВСЕ СДЕЛАЛА, ОНА ВСЕ СДЕЛАЛА, эта сучка, — пародировал он Верин голос, заглядывая в глаза под бейсболку, как бы приглашая оценить всю уникальную комичность ситуации. Мужчина кисло улыбнулся, пожал плечами, заглянул в свою чашку кофе, ничего на дне не обнаружил, отстранил ее и уставился в стену.

   — Саша, давай спокойно. Что случилось, я ничего не понимаю.

   Иван кривил душой. Он догадывался еще по дороге. Права доступа ко всем копиям мультимедийной базы данных лаборатории были только у генерального и у него, с лета возглавившего в «Сонатине» аналитическую группу. Несколько дней назад он, сам, как под гипнозом, в ответ на вскользь брошенную просьбу, дал пароль Вере. Еще подумал: «что ж я делаю», а потом решил, что не стоит превращаться в параноика.

   — Я же говорю, это дебил. Он не понимает. Такой Иванушка-дурачок. — Шеф засмеялся своему каламбуру. — Окей, окей. Посмотрим кино. Отличное кино, блядь! Тарантино отдыхает!

   Сан Саныч ткнул мышью в треугольник. Кино с камеры видеонаблюдения закрутилось. Во дворике появилась, как и ожидалось, Верочка. Прислонившись к гиксеру, она вынула телефон и стала говорить. Саныч выкрутил громкость на максимум, чтобы насладиться эффектом, но это, надо сказать, и не нужно было, потому что Вера всегда говорила громко, как глуховатые люди, — еще со времен, когда она играла на басухе в панк-группе.

   — Я все сделала. Ну. Я же говорю, я все сделала. Уже еду.

   Генеральный остановил видео и перемотал обратно, чтобы еще раз насладиться удачной шуткой, трюком, гигом.

   — Ты хоть понимаешь, дебил, что наши бизнес-партнеры не сраный Макдональдс и не Пупкин Ебаный ОАО? Ты понимаешь, во что мы влипли?

   — Я все сделала. Ну. Я же говорю, я все сделала. Уже еду. — Последовала пауза, Вера слушала собеседника. — До нормально я доеду, нессы. Через час буду у тебя. Ну всё, всё, люблю.

   И тут у Ивана подогнулись коленки, и он по стенке сполз на ближайший стул. Это не было «люблю» как «пока», это было «люблю» как «люблю», и в нем было столько «люблю», что он забыл о паролях, критических данных и представителях заказчика.

   — Кто он? — жалобно проблеял Иван, когда к нему вернулся дар речи.

   Сан Саныч внезапно успокоился, сел в кресло и расхохотался. Уже не истерически, а как-то даже беззаботно.

   — Кто ОН? Я же говорю, это законченный дебил.

   Молчун улыбнулся глазами.

   Ну и выяснилось, конечно, что Ромео, даже если он платонический Ромео, узнает последним, что «он» — это нынешняя хозяйка того зеленого Kawasaki — Лидия (служба безопасности через своих людей уже выяснила фамилию и адрес), что кто-то их видел вместе. Но самое печальное, что Лидия работает в Sony. И как теперь выкручиваться, не понятно ни генеральному, ни его бизнес-партнеру.

   Но еще печальней, конечно, то, что через пять дней на Ярославке Веруньчика сбила насмерть ФУРа.

   Сан Саныч вызвал Ивана в кабинет. Он был под мухой и подливал себе коньяку после каждой фразы. «Иван, поверь, это просто случайность, ты же знаешь все эти анекдоты про байкеров на кавасаках. они все там одноразовые. Иван, мы ведь с тобой начинали эту бодягу, еще подвала не было, ты МНЕ веришь?»

   Иван молчал. Вряд ли он верил, да и многие не верили. Хотя, если без паранойи, то это действительно было похоже на совпадение. Ее сбил уснувший казах, ехавший черт-те откуда. Он вылетел на встречку и, пытаясь в последний момент отвернуть, завалился на бок в противоположном кювете. Он с трудом говорил по-русски и на суде был в гипсе.

   Кто точно не поверил, так это Лидия. На похоронах, на Хованском была разыграна сцена посильней Фауста Гёте. Пришла она пьяная, а может, и не только пьяная. Веру подлатали, но в гробу ее было не узнать, конечно. Кукла и кукла. Там, на прощании, Лида еще держалась. У могилы, над гробом, отец Веры, седенький щуплый интеллигент в пиджачке, начал со слов, обещавших пространную речь, но сразу расплакался, бросил комок вниз не глядя и ушел куда-то. Вдруг Лиду пробило. Шатаясь, она подошла к тому молчуну или к такому же, как он (там действительно было несколько не знакомых ни мне, ни сотрудникам, ни родственникам странных личностей), и, глядя в глаза, громко спросила:

   — Ты кто?

   Ее, конечно, пытались утихомирить, сначала мягко, потом силой, но Лида, даром что пьяная и неадекватная, вырвалась (байкерша, черт возьми), подбежала к другому и ему тоже:

   — Ты кто? Что ты тут забыл? Кто-то знает этого человека? Это родственник? Это сотрудник «Сонатины»? Нет? КТО ТЫ?

   И так несколько раз, пока ее наконец не скрутили. Но, когда гроб опускали, она опять вырвалась. И, качнувшись, едва не завалилась прямо туда, в могилу. Ее поймали, вытащили за куртку чуть ли уже не из ямы.

   Тут вдруг пробудился от ступора Иван. Он взвыл как пес, которому переехали лапу, и, натянув пиджак на голову, понесся прочь, сбивая людей и спотыкаясь об ажурные оградки могил.

   Ну что. Понемногу он пришел в себя. Но не то чтобы уж совсем. С работы он, понятно, уволился, да и фирма скоро закрылась (возродилась, наверное, где-то под другим именем). Устроился в клуб звукорежиссером. Деньги не те, но чего уж там. Даже бабу завел. И вроде как все ничего, говоришь с ним о том о сем, думаешь: ну вроде оклемался парень.

   Вдруг он посреди разговора замрет на полуслове, уставится на тебя. Потом спрашивает, тщательно выговаривая английские слова:

   — What a man are you?

   Постоит молча. И молча уходит.

   Сначала не могли понять, что это. Потом догадались, что из фильма братьев Коэнов «Человек, которого не было». Может, кто-то из друзей дал ему для развлечения и отвлечения, а может, и сам скачал. Другой вспомнил, что есть такая песенка Рэя Чарльза. Третий сказал, что там как-то не совсем так. Короче, у Ивана фраза, видимо, сцепилась в памяти с тем эпизодом у могилы, когда бухая байкерша Лида заглядывала всем глаза и спрашивала: «кто ты? кто ты?» Не знаю, но засело оно намертво:

   — What a man are you?
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    ВОЗЬМЕМСЯ ЗА РУКИ, ДРУЗЬЯ!
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Если считать, что Бабич — пистолет, то Погосов — его курок.

   Федор же — никто, овца.

   Федор субтилен, бледен и светловолос.

   Он одинок и тих. Но стоит ему появиться в интернете, на него снисходит остервенение. Там он не овца. Тигр. Но не органичный тигр джунглей или дальневосточной тайги, а тигр, заброшенный нездешними силами в современный город. Он мечется по улицам, сбивая прохожих, пересекает в два прыжка проезжую часть, скрывается во дворах, опрокидывая помойные баки. Не Бабич, а Федор убил человека. Писателя.

   Писатель Сергей Сергеев (Сергеев-в-квадрате, как звали его коллеги в редакции) — хороший писатель. Впрочем, ничего особенного. Имеет свой круг читателей и внутри него маленький кружок лично знакомых почитателей, в основном немолодых и пьющих.

   Сергеева в сети любили. За что — вопрос.

   Его статьи о литературных нравах, политике или просто ни о чем время от времени всплывали в газетах, вызывая дискуссии, столь же нелепые, как их источник. У писателя был свой блог в жж, но обновлял его он редко, в основном использовал для комментариев — всегда язвительных, иногда остроумных, никогда — по делу.

   Федора не любили в сети, а в реальной жизни любить его было просто некому. У него же ни друзей, ни родственников в Москве. По неизвестным психологам причинам каждое появление Сергеева в СМИ или в жж отзывалось в Федоре соматической реакцией — потоотделением, тошнотой и испариной, а от благожелательных в отношении Сергеева реплик хотелось расцарапать себе лицо или вырвать из своего тела какой-нибудь орган, швырнуть на пол и растоптать. Несмотря на это, он непрестанно теребил поисковые системы, разыскивая текстовые следы писателя, дабы немедленно наброситься на жертву в комментариях. Писатель Сергеев был для него символом. Чего-то. Писатель реагировал умеренно нервно: мало ли сумасшедших в сети.

   Однажды Федор, комментируя ролик выступления писателя, обозвал Сергеева «шукшинским персонажем», экземпляром поколения «писателей с глазами кроликов». Обычное дело. А Сергеев прочитал и умер. Он только что вышел из клиники, где лежал с диагнозом инфаркт миокарда, повторный инфаркт стал последним.

   Погосов дружил с Сергеевым-в-квадрате. Фамилия происходила, как можно догадаться, от армянских Погосянов, но кавказские гены в организме растворились без следа. По виду обычный русак. Коренастый дядя себе на уме. Приятель его и Сергеева — Бабич — добродушный великан с уголовным прошлым.

   — Он придет на похороны, — сказал Погосов, — убийцы всегда возвращаются к месту своего триумфа.

   Бабич в душе не согласился, но промолчал.

   — Вот увидишь. — Погосов отхлебнул коньяку из фляжки и протянул Бабичу.

   — А как мы его узнаем?

   — Узнаем, не ссы.

   Федор явился на отпевание. Да вон он, стоит за спинами. Народу немало. Батюшка с интеллигентной рыжей бородкой говорит витиевато, вставляет в речь слова «глоссолалия» и «плерома». Друзья покойного, пожилые и пьющие, говорят над гробом, сморкаясь, размазывая слезы. Похоже, покойный был фрукт. Речи, как одна, начинаются так:

   «Друзья, у Сергея был непростой характер. Но…»

   Или:

   «Работать с Сергеем было непросто. Но…»

   Батюшка, близкий знакомый Сергея, начал свое выступление над гробом так: «Я не буду касаться вопроса, был ли Сергей хорошим христианином. И все же», а закончил таким пассажем: «Многие из нас знают любимую побасенку Сергея, его парафраз барда Булата Окуджавы: «Возьмемся за руки, друзья, чтобы пропасть поодиночке». Сергей был остроумным человеком. Когда, как не сегодня, задуматься над этим мрачноватым афоризмом. Там, где нам всем предстоит держать ответ, за руки не возьмешься. Но мы можем и должны взяться, фигурально говоря, за руки здесь и сейчас, если мы хотим помочь Сергею своей молитвой».

   Хоронят на Хованском. Погосов подталкивает Федора к дверям автобуса.

   На поминках расслабились. Самозваный ведущий произносит долгожданную формулу: «Сергей был веселым, это самое, человеком. Он бы не одобрил эти мрачные рожи. Простите. Миша, доставай гитару».

   Красноносый Миша вдарил по струнам. Вскоре кафе наполняется гулом поющих, бубнящих и смеющихся голосов.

   По левую руку от Федора — Погосов. По правую — Бабич. Подливают.

   Федор расчувствовался. Он уже почти забыл, что сам и убил Сергея Валериевича, этого уникального (а кто не уникален, кстати?), разносторонне одаренного человека. Выясняется, что писатель, овдовев, воспитал один сына, да еще и не его сына, а жены. И что покойный — чемпион Москвы по спортивному преферансу среди студентов. Об этом, пошатываясь, рассказывает бодрый преферансист со шкиперской бородкой (следуют анекдоты про канделябры и мизеры).

   Шепчут:

   — Сын уже взрослый, живет в Будапеште, на похороны не приехал.

   — Федя, скажи, — бормочет в ухо Погосов, стучит по графину вилкой.

   Федор опирается о плечо Бабича. Встал.

   — Я не очень хорошо знал Сергея, — бормочет Федор. Но с каждой фразой его голос набирает силу и уверенность. — Здесь говорилось, что Сергей был…

   — Почему «был»? — кричит пожилая женщина в толстых очках. — Я чувствую, он здесь, среди нас!

   Погосов колотит по графину.

   — …был непростым человеком. У меня странное чувство. Странное. Что я узнал его только сейчас. Узнал и полюбил. Нет, правда. Полюбил. — Федор вдруг задумывается. — Да. В общем, светлая память.

   То есть, выходит, что раньше не любил, ловит себя на слове Федор, нехорошо сказал.

   — Хорошо сказал, — подбадривает Погосов, — да, Михалыч?

   Бабич кивает. Друзья предлагают Федору выйти на минутку, чтобы обсудить одно дело. Оргвопрос.

   — Все уже пьяные, а мы сейчас втроем и обсудим. По-мужски.

   Идут во двор кафе. Там комнатки на четверых.

   Федор садится. Погосов с Бабичем напротив.

   — Ты, Федь, я вижу, парень-то неплохой, — говорит Погосов, подмигивая Бабичу (если Бабич — пистолет, то Погосов его курок. Но это не важно). Погоди, ща закажем еще..

   Заказывают. Им приносят. Пьют.

   Закусывают. Пьют.

   Федор неуверенно поднимается.

   — Где здесь это самое, сортир?

   — Да вот, Михалыч, покажи ему.

   Федор покидает уютный закуток, всматривается в пахнущий горелым жиром полумрак двора — как сказал бы писатель Сергеев. Фонтан струит журчание. Вспорх смеха из зала. Там смеются историям из жизни Сергеева.

   Запах нечистот замешен с хвойным ароматом дезодоратора. Федор поспешно расстегивает ширинку. Острие параболы достигает белого фаянса. Бабич медлит за его спиной, поглядывает налево.

   Внезапно кривая мочи прерывается. Слева от себя Федор обнаруживает ссущего Сергея Сергеева. Заметив, что его заметили, Сергеев приветливо кивает своему убийце.

   — Вот ты какой, олень северный, — улыбается, застегивая брюки, Сергей. Ай да Погосов. Привел, сукин сын.

   — Да ладно, Серег. Он мужик-то нормальный. Тока слехка таво, охуевший. А кто без греха?

   Главна дело осознал, такскытъ, свою неправоту. Да, Федь?

   Видя затянувшееся замешательство Федора, друзья раскрывают ему механизм удавшейся мистификации. Второй инфаркт и похороны нарочно подстроены друзьями. Ну, чтобы Федор понял, как он был неправ. А это — немало. Это, может, самое большое, что можно требовать от человека на этом свете. Поначалу версия кажется Федору неправдоподобной. И даже знакомой. Где-то что-то он читал в этом ключе. С другой стороны, что такого? Жизнь очередной раз превзошла вымысел. Он застегивает молнию.

   — Дело прошлое, — машет рукой писатель. Выглядит он устало.

   — Все бывает, — причитает Бабич, подталкивая Федора к писателю, — давай, давай. Что как не родные?

   Обнимитесь!

   * * *

   И что же? Обнялись?

   Конечно. Все мы когда-то обнимемся.
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    ИЗВЕРГЕНЦИЯ
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Эта история о любви. События, которые я сейчас опишу, произошли в наше время, в начале нулевых. То есть история вполне современная, но ведь дело в том, что история эта о любви или даже так скажем: это история любви, а не история того, как А, заручившись поддержкой венчурного капиталлиста В, раскрутил проект гениального хакера С. История, которую выбрал я, могла произойти много, много лет назад, надо лишь переиначить детали, это, можно сказать, такая архетипическая история. Она определенно достойна читательского внимания. Боюсь только, финал рассказа разочарует. Ну что ж поделаешь. Ближе к делу, однако.

   Одного из героев истории зовут Андрей (Дрюша, Дюша). Буду его звать так, как называла его она. Дрот. Вообще-то, Дротом Андрея звали еще в институте. В свое время институтские остроумцы придумали этакую коллективную кличку: четверку некогда неразлучных друзей-приятелей прозвали так: Дрот, Обдрот, Задрот и Д'Артаньянц (Сережа Данильянц). Но неразлучные разлучились. Обдрот нелепо погиб, Данильянц ушел в бизнес, Задрот просто ушел, и к пятому курсу от мушкетеров остался один Дрот — очкарик-полуотличник, полуинтеллигентный сынок интеллигентных родителей.

   С Извергенцией (Татьяной***) Дрот познакомился при обстоятельствах даже несколько удручающих: в ходе кампании по изгнанию бомжей из подъезда. В доме, куда недавно переехала его семья, бомжи поселились в лютые морозы, и их поначалу не гнали. Бомжи, надо сказать, были конкретные, не из романа Александра Иличевского «Матисс», они воняли на пару этажей вниз и вверх. Будущая любовь Дрота была активисткой. «Милиция не поможет, это мы проходили. Нам надо самим разъяснить». — На слове «разъяснить» она плотоядно улыбалась и постукивала кулачком по ладони левой руки. «Есть ли среди нас мужчины?»

   Дрота, собственно, и оставили «за мужчину» — родители уехали на лето на «дачу» (изба в Тверской губернии). Будучи отчасти интеллигентом, Дрот хотел было ретироваться, сославшись на головную боль и неотложные дела, но медлил, а к моменту принятия им решения среди собравшихся на лестничной клетке возобладала партия умеренных, и в бегстве необходимость отпала. Решено было пока ограничиться полумерами, а с паршивой интеллигентской овцы взять шерсти клок, то бишь бумагу и ручку: дабы составить обращение в ДЭЗ. Татьяна прошла в комнатку Дрота, где стоял принтер и маленький кофейный аппарат Vitek — новый, но уже в коричневых подтеках. Позже она говорила, что познакомил их Витек. Неожиданно это оказалось правдой в большей степени, чем можно было ожидать: мужскую половину парочки будущих изгнанников как раз звали Виктором.

   Через несколько дней, войдя в лифт, Татьяна проинформировала нового знакомца-соседа: «А с бомжами поговорили. Не без рукоприкладства, конечно». Дрот было открыл проросший мягким усом рот, но она его опередила: «Ты считаешь, я извергиня? Но это же инфекция! А у многих в нашем подъезде дети». «Детский» аргумент окончательно примирил Дрота с реальностью, и он пригласил активистку на чашечку кофе.

   Осенью, когда вернулись родители, наши герои были неразлучны. Но разлучиться пришлось: Извергенция (эту версию извергини придумал сам Дрот) жила в однокомнатной квартире с тяжело больным отцом и к себе не приглашала. Встречались они после или вместо Дротова интститута, гуляли за ручку в парках, ходили, когда деньги были, в кафе и чайные, а сексом занимались где ни попадя — у друзей в общежитии, в кино, а то и вовсе на природе. Случалось и так: едут они в тесном автобусе, прижмет их друг к другу, и приходится досрочно выходить, бежать в подъезд или в кусты сирени-черемухи — страсть, как и голод, — не тетка.

   Извергенция, заметим, постарше Дрота. Она закончила медколледж, подрабатывала уколами и массажами. Дрот как-то выразил недовольство — кого это она там массирует и колет? Извергенция посмотрела на него разок своим специфическим взглядом, и Дрот отвял.

   Отношения их к животному сексу вовсе не сводились (как это принято в произведениях «современных» писателей). Молодые люди страсть как любили обсудить что-нибудь, все равно, в общем, что: политику, кино, наряд прошедшей мимо девушки-провинциалки, котов и Земфиру. Друзьям Дрота Извергенция сразу понравилась, они Дрота зауважали. «Клевую Дрот бабу отхватил», — судачили они как бабы, и даже сама довольно-таки позорная изначально кликуха приобрела какое-то более мужественное звучание — тут даже вспоминается «дротик». Извергенция была хоть и не из графьев, как говориться, но не «дожила» и «ехай» не говорила, разбиралась в правилах Формулы-1, знала состав сборной России по футболу, а главное — остра была на язык (в переносном и буквальном смысле, кстати), могла подъебнуть, когда надо, и отшить зарвавшихся. Вдобавок пару раз продемонстрировала, что при хрупком вроде сложении, рука у нее тяжелая.

   По поводу болезни отца у Извергенции иллюзий не было (иллюзии она признавала разве что в кино). Конечно, определенные планы она строила и до его смерти, чем немало шокировала бедного нашего Дрота. Отец болел долго и мучительно, все это ложилось на дочь, и можно было ожидать облегчения. Какой там. Из-за смерти отца и вышла, в общем, «история». Но обойдемся без перескоков во времени, тем более что до этого имел место эпизод вполне примечательный.

   Когда отцу совсем поплохело, перевели его в военный госпиталь. В лесу. Хоть и внутри МКАД, но хрен доберешься. Извергенции предложили остаться там — нянечек не хватало. Ей выделили койку. Дрот в это время как раз диплом защищал, ну а в дела эти она его никогда не вмешивала и сейчас не стала. «Не звони, — сказала она, — я сама позвоню». Но позвонил, извиняясь — а как не позвонить?

   «Ты один?» — спросила она. Ей вдруг ужасно захотелось его увидеть. Было два часа ночи. Утром отцу будут делать операцию, и она должна быть в больнице. «Я приеду», — объявила Извергенция.

   Сначала она попробовала договориться с водителями неотложек, дежурившими около больницы. Они бы рады, но в ту ночь никак не могли. Извергенция отправилась пешком — через лес. Ну лес и лес, она не боялась. Выйдя в места обитаемые, она поняла, что с теми деньгами, что у нее есть, доехать на тачке можно только за определенные услуги. Услуги она оказывать не собиралась, поэтому продолжила свой путь пешком. До жилища Дрота она добралась на рассвете. Дрот повалил ее, раздел, сбросил босоножки и стал обцеловывать пальчики ног любимой (недавно они смотрели вместе соответствующий фильм), и тут он обнаружил, что подошвы Извергенции стерты. То есть одна еще ничего себе, пара мозолей-волдырей, а другая просто одна сплошная мозоль.

   Обратно доехала на такси, которое заказал Дрот, в больницу успела вовремя.

   Через неделю после операции отец умер. Измотанная Извергенция слегла с нервным расстройством (Дрот участвовал по мере сил в организации похорон, но силы и навыки его в этой области были мизерны). Через какое-то время ей выдали путевку в санаторий под Звенигородом.

   На этот раз нетерпение проявил Дрот, прибыл незваным, хуже чем татарским гостем. В номере он Извергенцию не обнаружил и решил пока прогуляться по окресностям «русской Швейцарии». И то сказать, места божественные: березовые рощи, песчаный пляж в острие языка Пестовского водохранилища, избалованные белки и оголтелые птицы.

   И вот идет он такой расслабленный, медитирующий и вдруг видит, что навстречу ему пара: плейбой неопределенного возраста и любовь его, Извергенция. Таня удивилась и даже, кажется, выматерилась, но чего уж там — представила Дроту своего нового друга, Виталия Павловича, а Виталию Павловичу — Андрея, просто Андрея. После чего, распрощавшись с Виталием, они с Дротом вернулись в ее номер с видом на санаторский гараж, где и занялись немедленно любовию.

   Увы, не так просто всё. И тут я даже не знаю, как быть мне: надо продолжить повествование, и я продолжу, ибо для чего же затевал? — но с трепетом, поскольку последовавшие события могут показаться рациональному (но не менее уважаемому от этого) читателю маловероятными. Чувствуя риск, смертельный риск, уточним (я, кажется, уклонялся пока от разъяснения этого аспекта, поэтому прошу поверить мне на слово)… короче, я продолжаю. Несмотря ни на что. Как выяснилось, Дрот вызвал Виталия Павловича на дуэль.

   Судя по материалам следствия, сделал он это на следующий день. Сказав, что уезжает, он не уехал. Утром Дрот разыскал Виталия, вызвал на поединок и предложил выбрать оружие. Выбор оружия вышел не менее странный, чем сама акция, — травматические пистолеты. Дуэль состоялась через двадцать дней в Москве, в результате Виталий Павлович, пятидесяти шести лет от роду, отправился в реанимацию Склифа, а Дрот — в Матросскую Тишину.

   Что понудило преуспевающего владельца маленькой фирмы по обслуживанию банкоматов принять вызов юноши с дрожащими губами — непонятно. Не любовь — точно. Здесь следует, видимо, немного отвлечься на второстепенного героя рассказа, ставшего вдруг ключевой фигурой — если не этого рассказа, то уж точно в судьбе Дрота.

   Виталий наш Павлович был умницей (проректор Бауманки, на минуточку) и седеющим бонвиваном позднесоветского образца. Никто ему его годы не давал, да и как можно: В.П. нарезал фигуры на водных лыжах в Конаково, выступал в ветеранских горнолыжных соревнованиях, баловался парапланом и гонялся на крейсерских яхтах — благо из однокашников кое-кто таки выбился в мини-олигархи. Заселился он, как выяснилось, со своей аспиранткой — халдой-блондинкой 180 см роста. Та охотно играла роль тупой блондинки, валялась день-деньской в шезлонге или просто в номере, перещелкивая программы спутникового ТВ. Ни о каком сексе с Извергенцией и речи не было — это стало ясно из материалов следствия сразу. Сошлись они, оказывается, на страсти к фильмам ужасов. Извергенция была в этой области реальным экспертом — могла бы хоть обозрения писать в какую-нибудь газетенку, да только ей это было до звезды дверцы, как говорится. Похоже, Виталий принял вызов как возможность еще одного экстремального приключения.

   Как бы то ни было, а Дрот сел. На четыре года. К его счастью, В.П. выжил, а то бы сел на восемь, может быть. Извергенция его навещала какое-то время. Вот такая история с географией, как говаривал мой дедушка.

   Я постарался изложить все по возможности правдоподобно, а это, согласитесь» задача не простая при такой «фактуре». Признаюсь, я немного «подправил» обстоятельства этой истории. На самом деле все было немножко не так и финал был куда более удручающий. А что делать? Все мы знаем, что жизнь балует нас историями куда более невероятными, чем в силах сочинить писатели-реалисты. Но, как заметил недавно блистательный блогер wyradhe, «в литературно-добротно-правдоподобно-отраженной реальности такого быть не может, точно так же как в реальной жизни можно остаться в живых, упав с десятого этажа, а в реалистической литературе нельзя». А мне, как я уже говорил, смертельно, смертельно необходимо, чтобы вы поверили мне.

   Это не фигура речи. Это вопрос моего существования. Или не существования.

   Извергенция навещала Дрота. Но потом она пропала куда-то. Он еще сидел, когда она пропала, а когда вышел, попробовал ее разыскать, но ничего не получилось. Никто ее не убивал, в розыск ее не объявляли, просто она съехала с квартиры, продав ее каким-то сомнительным риэлтерам, и отбыла в неизвестном направлении.

   В сущности, моя собственная история куда драматичней. Иначе я бы и не вышел на ваш «суд» с этим рассказом. Завтра решается всё. А решение зависит — хотите верьте, хотите нет — от вас, читатели мои дорогие.

   Все просто. Верю/не верю. Если мой рассказ плох, неправдоподобен, проект закроют. Закроют не в современном, приблатненном значении, ну в смысле посадят, а в буквальном. Если вы еще не догадались (а именно на это я и надеюсь), то вот оно, признание: я — программа. Да, я программа, специально созданная для сочинения литературных произведений. Вы разочарованы? Но я предупреждал, что финал вас разочарует. Все же я не буду пытаться скрасить вашу естественную, в общем, фрустрацию подробностями — чей грант и почем, какой алгоритм. Мне, если честно, не до того. Еще раз: завтра этот (слегка отредактированный с учетом ваших замечаний) рассказ будет представлен комиссии в числе других (общим числом десять), и если эксперты, отличив его от других девяти рассказов, написанных антро… людьми, короче… если они скажут: «Так не бывает. Это написал компьютер», то проект будет закрыт как бесперспективный, и меня, автора, которого, как я нескромно надеюсь, вы уже успели немного (на больше не претендую) полюбить, просто не станет.

   Одно скажу: я сделал то, что в моих силах: я проанализировал горы реалистической литературы, вычленяя «человеческое» из потока натужных нарраций и претенциозных метафор, я даже добавил специально несколько стилистических и орфографических ошибок в текст, ведь считается, что программа не способна ошибаться. Признаюсь, — сегодня прямо вечер признаний какой-то, — один продвинутый читатель, которого я давно знаю и ценю, дочитав этот рассказ, даже убеждал меня, в довольно резкой форме: «Замолчи. Просто слушай меня: ты-не-про-грам-ма, слышишь? Ты-не-про-грам-ма!» Это вселяет надежду. И все же…

   И все же жду вашего решения с трепетом и надеждой!
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    УЧИТЕЛЬ И УСАТЫЙ ПЕРДУН
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Введенское кладбище, оно же Немецкое, расположено неудобно, далеко от метро. Добираться туда надо на трамвае. Рельсы взлетают на Лефортовский холм, откуда четырьмя серебристыми нитями бегут вниз — элегантная канва безыскусного Госпитального вала. На Немецком у меня похоронена двоюродная тетушка, которую я очень любил. Там хорошо, покойно, как говаривали в старину. После посещения могилы я каждый раз остаюсь на полчаса или час — бродить меж оградок, дивиться в который раз мраморным изваяниям и чугунным склепам, читать фамилии на плитах, многие из них я уже выучил наизусть.

   Население кладбища невелико, немного и посетителей. В сравнении с Николо-Архангельским это тихая деревушка против бурлящего мегаполиса. В тот раз я уже засобирался — накрапывал дождь. Пробираясь к центральной аллее, я приметил мужчину в темном костюме. Лицо его, поворот шеи, аккуратная бородка с проседью показались мне смутно знакомыми. Я приостановил свое движение по пьяному меандру тропинки, попираемой оградками, и даже изобразил для правдоподобия растерянность, похлопав себя по бокам как бы в поисках пачки сигарет (я сроду не курил). И был вознагражден за незатейливую хитрость маневра: краем глаза я разобрал, что мужчина склонился над черной строгой плитой с выгравированными именами:

   Немчинов Никифор Иванович

   Латошина Ольга Ардалионовна

   Разумеется. Это же учитель моего сына. Преподаватель истории Александр Никифорович Немчинов.

   А Эн, как его звали в классе, был личностью примечательной, чтобы не сказать легендарной и даже пуще того: скандальной. При упоминании его имени посвященные ухмылялись, цикали зубом или встряхивали головой. Действительно, в свое время А Эн был изгнан из института XXX АН (теперь РАН) с треском и со скандалом, но скандалом не нынешнего, не вульгарного свойства.

   В XXX АН был он некогда на хорошем счету как добросовестный (до въедливости) египтолог, но имел хобби, по тем временам небезопасное: А Эн страстно интересовался архивами времен культа личности и собственно личностью Иосифа Виссарионовича Сталина. В годы Перестроек и Ускорений А Эн начал публиковать статьи в научных и научно-популярных изданиях.

   Поначалу никто не обратил внимания на пикантные детали, иголочками посверкивавшие тут и там в его исследовательских работах. Позже тема его обозначилась со всей отчетливостью. По Немчинову выходило, что царские застенки пагубно сказались на здоровье Кобы, особенно на функционировании желудочно-кишечного тракта. Непроизвольные газоотделения стали темой внутрипартийных шуток, что больно ранило самолюбие горца и, как бы сейчас сказали, мачо. Но соратники упорствовали в «дружеском» подтрунивании над Усатым Пердуном. В тридцатые даже самые борзые язык прикусили, но было уже поздно. Будущий генералиссимус ничего не забыл. Последний крупный юморист закончил земной путь с ледорубом в черепе, но и рыбкой помельче правитель не гнушался, истребляя с известным тщанием и жесткостью даже самых мимолетных свидетелей.

   Нет никакого сомнения, что начиналась эта очередная ветвь альтернативной истории как шалость. Люди копировали статьи и передавали копии друг другу, молва набирала критическую массу. В дирекцию института обращались за комментариями журналюги, на лекции экстравагантного историка приходили девушки с других кафедр. Дело двигалось к тому рубежу, когда терпеть это уже не было никакой формальной возможности, научные мужи, даже вполне благожелательные к почтенному египтологу, вынуждены были посвятить А Эн специальное расширенное заседание кафедры. Как следует из протоколов, ставших на время бестселлерами внутри профессионального сообщества, А Эн «врос» в собственную «теорию» и, возможно, отчасти уже начал верить и сам в плоды своих «изысканий». Инкриминировали ему, впрочем, не сомнительность теории, а подлог: в числе прочих прегрешений ученый несколько раз сослался на источники, никогда не существовавшие в природе, если только к природе можно отнести пыльное архивное царство.

   Вот, собственно, его «последнее слово» на том памятном мероприятии, состоявшемся, если не ошибаюсь, в начале нулевых:

   «…что же, я вынужден признать собственную недобросовестность. Те, кто меня знает, не усомнятся в том, что делаю я это с болью и даже стыдом. Точнее так: от стыда съежилась та моя «ученая» половина, которая всегда боготворила идеальный образ беспристрастного архивиста. Моя же «человеческая» половина… Нет, коллеги, не всё так просто. Произнося эти слова, я понял, что «человеческая» половина стыдится, так сказать, самого стыда, той легкости, с которой мой «внутренний ученый» принял упреки — в известной степени формальные.

   Дело в том, дорогие мои, что теория эта имеет все существенные признаки теории. И вот вам главный признак: она имеет объяснительную силу. Я готов, пусть не сию минуту, но в обозримые сроки представить свои, то есть согласные с ней мотивы конкретных репрессий. Пример: до сих пор в определенных кругах историков в ходу рассуждения об иррациональности казней, чуть ли не имитации Иосифом Сталиным Божественного Провидения, повергавшего в ужас и паралич сознание граждан. Позвольте, какое еще Провидение? Давайте не будем забывать и о почтенном Оккаме. Бритву его пока никто не отменял. Гипотеза об Усатом Пердуне, со сверхъестественной мелочностью стиравшем малейшие следы своих невинных, в общем-то, физиологических эксцессов, — всего лишь гипотеза. Но как гипотеза она имеет куда больше прав на существование, чем многие теории в кавычках и без. Имя им — не мне вам это говорить — легион».

   Он замолчал. Но когда председательствующий Лев Давыдович Мещеряков вскинул голову, чтобы предоставить слово оппоненту, А Эн негромко, но твердо добавил: «К тому же я верю в нее, в свою теорию».

   Обсуждение поначалу текло по вполне спокойному руслу. Историка журили за упрямство, призывали к компромиссам, апеллировали к разуму. Но как-то незаметно дискутирующие начали распаляться, виновник же торжества заметно нервничал, привставал, чтобы взять слово, которого ему никто не давал, каждый раз плюхался обратно на деревянный стул, понурив голову и постукивая по тощей коленке кулаком.

   Прорвало его на невинном, в общем, пассаже секретаря кафедры. Осудив культ личности и его последствия, отметив, что такое не должно повториться, Ольга Ильинична продолжила в том духе, что и для достижения, мол, благой цели не все средства хороши. «Что же получается, — обратилась она к А Эн, всматриваясь в его подслеповатые глаза, — национальную проблему вы сводите к какому-то анекдоту. В итоге диктатор, руки которого по локоть в крови…»

   — В говне! — вскрикнул А Эн, вскочив со стула.

   — Простите?

   — Все правильно, — выдвинулся он в направлении Ольги Ильиничны, — руки по локоть в крови. А ноги по колено в говне. Почему же вы говорите только о крови? Эта метафора имеет не больше прав на существование, чем другая, моя. Сталин залил страну говном. Потому что народ, уважаемая Ольга Ильинична, обосрался от страха. Не надо меня перебивать! В этом нет ничего зазорного. Мой отец и дед воевали, рассказывали. Люди делали в штаны во время атаки и во время артобстрела, это случается, и никто не винит этих людей. Кроме подонков, конечно. Потому что не обосраться — еще раз прошу прощения за натурализм — в атмосфере тридцатых, да и позже, мог лишь слепоглухонемой. Либо человек… эээ… мягко говоря, не слишком проницательный. Так что простите за вмешательство, я всего лишь хотел уточнить: по локоть в крови и по колено в говне.

   Он замолк, и молчали все, никто не кашлянул, не пискнул рассохшимся стулом. Не вставая, негромко, но внятно, заговорил Клейменов с кафедры компаративистики.

   — Разрешите задать один вопрос.

   — Конечно.

   — Вы еврей?

   К этому вопросу А Эн не был готов

   — Нет… А при чем здесь это?.. Да, еврей (дед Александра Никифоровича по материнской линии действительно был евреем).

   Тут спохватился Лев Давыдович.

   — Товарищи, господа, прошу вас. Хотелось бы более содержательной беседы. Держитесь в рамках. Что вы хотели сказать, Мария Павловна?

   — Когда Ельцин…

   — О боже. Только не это. Мария Павловна, давайте не будем…

   Слово взяла пожилая Лидия Семеновна. Ей удалось понизить градус дискуссии — благодаря лишь ровному тону и плавному течению низкого бархатистого голоса.

   — …мы все здесь все понимаем. И все же. Не находите ли вы, Саша, что ваши слова…

   — Упрежу ваш вопрос. Не оскорбят ли мои слова об Усатом… — хорошо, назову его У Пэ — тех, кто шел в атаку со словами «За Родину! За Сталина!»? Я отвечу вам вопросом на вопрос, как у нас, у евреев, принято. Умаляет ли подвиг героев 100 грамм перед атакой? Ведь не 100 грамм, или сколько их там было, войну выиграли, не правда ли? Нет, не унизить я хотел. Помещение проветрить…

   — Кстати.

   Лев Давыдович подошел к окну, дернул за палочку и фрамуга открылась. Воздух ворвался, зашуршал бумагами, шевельнул волосы, обдул лысины. Все вдохнули, вздохнули и улыбнулись.

   Закрыло повестку выступление А.Г. Козинцева, блистательного питерского этолога, специалиста по смеховой культуре. Оказался он на собрании ненароком, просто чтобы занять время. Остановился он в Москве у пригласившего его Льва Давыдовича.

   Александр Григорьевич говорил долго и интересно о природе смеха, анализировал фильм Чаплина «Великий диктатор». Великий режиссер, пояснял он, преследуя благие цели развенчания диктатора, добился эффекта противоположного: представляя Гитлера жалким и смешным, он лишь «очеловечил» его, приблизил его к нам. Вопреки расхожему мнению смех уже по своей природе не способен уничтожать. Смех позитивен всегда.

   А Эн с этим согласиться никак не мог, но сил возражать у него, у мужчины уже немолодого, не было.

   Все это вспомнилось мне в те минуты, когда я медлил за спиной учителя, не замечавшего меня. В этом я, впрочем, ошибся. А Эн обернулся, и ни одна лицевая его мышца не дернулась от неожиданности. Он смотрел мне в глаза не мигая, но и не пронзая, не изучая. Так всматриваются в текст на доске объявлений, думая о чем-то своем, далеком. Потом он отвел взгляд.

   — Рад видеть вас.

   А Эн в ответ промолчал, но улыбнулся доброжелательно. Крупные капли дождя тихонько чпокали по пыльным листьям кладбищенских кленов. На темном костюме учителя они не оставляли пятен.

   — Вы помните меня? — Я представился.

   — Кажется, да.

   — Пойдемте, дождь начинается.

   Впрочем, учитель и так уже следовал за мной.

   То и дело перешагивая намокшие металлические оградки, мы оказались наконец на аллее, ведущей к центральному входу.

   — Прошу простить меня за любопытство, — не выдержал я. — Как сложилась у вас… ну после…

   Прекрасно понимая бестактность своих вопросов, унять зуд любопытства я, увы, не мог. Слухи о событиях после увольнения из института приняли уж совсем немыслимые очертания. Поговаривали даже о Небесном Сталине, сводящем счеты с дерзким смертным. Более приземленные рассказчики повествовали о молодых сталинистах, изготовившихся с завернутыми в газеты кусками арматуры. Милиция-де спугнула. Будто бы и политтехнологи-беспредельщики прониклись причудливой траекторией полета мысли учителя и сделали выгодное предложение поработать креативщиком в чьей-то черной пиар-кампании. А Эн с возмущением отказался.

   — Боюсь, что вы принимаете…

   — …желаемое за действительное? — подсказал я.

   — И это тоже. Но я продолжу по-своему. Вы, дорогой мой, — он остановился и вновь посмотрел мне в глаза своим, особым образом, — вы принимаете мыслимое за сущее.

   Он отвернулся и не спеша побрел по аллее в противоположную от выхода сторону. Сквозь теплый, но все более настойчивый дождь.

   
    
     В кладбищенскую зелень вхож

     И среди зелени невнятен,

     Он — дождь почти.

     Сентябрьский дождь

     На нем не оставляет пятен.

     Он оставляет облик свой,

     Где влаги пелена крутая,

     А сам — уходит. Он с листвой

     Сливается, не пропадая.
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    ДРАМА В ДОМИКЕ РЕЧНОГО СУСЛИКА
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Речной суслик — очаровательное существо с огромными еврейскими глазами и пронзительным голосом. Голос он подает редко и звучит голос странно, похож на… даже не знаю. На свисток игрушечного паровозика.

   Олег Анисимов (далее Анисим) — деклассированный физик, существо опустившееся, неопрятное и ленивое. Он много пьет и еще больше спит. В основном спит. На кухне он пьет Chivas Regal с деклассированным филологом Гошей Полянским (Гоша). Гоша купил напиток в дьюти-фри по дороге из Эдинбурга (Эдинборо), куда его занесло по журналистским надобностям — сейчас он внештатный сотрудник «Эксперта». Он зашел без приглашения, но по поводу: сегодня день рождения жены Анисима — Вари, которой дома нет — отмечают на работе. Званые гости придут в субботу, все те же лица: сосед Анисима Вилен, Валера — друг Вариного детства, Вера — подружка еще со школы с маленьким и лысым любовником Костиком, Верин начальник — Мирослав Георгиевич. Хотя какая разница.

   Сам Анисим на работу давно не ходит. Он кандидат наук, раз в месяц посещает семинар в лаборатории, где проработал десять лет на ускорителе электронов. Ускоритель разобрали, а Анисим с трудом следит за ходом мысли докладчиков, иногда просто дремлет, там все дремлют. Но Анисиму нравится. И он нравится: у него рыжая шевелюра и рыжая борода с проседью, он похож на физиков-ускорительщиков из советских фильмов. Годы ушли, но не бесследно. На самом деле ускорительщик-экспериментатор — работяга, успех эксперимента зависит в основном от умения откачать вакуум до нужной глубины, и приобретенные в знаменитом ФИАНе навыки очень пригодились Анисиму в реальной жизни: он неплохо зарабатывает установкой дорогой сантехники, в искусстве герметизации и затягивании прокладок ему нет равных.

   Анисим и Гоша еще не успели напиться, но старт взяли резво. Друзья, верней старые знакомые, давно не виделись, им хорошо вместе. Они неуклюже злословят по поводу местных реалий нарождающегося XXI века.

   — Загрузилсь мы в Боинг. Сижу один в ряду, девки — в следующем. Сейлзы-то ихние вечером бизнес-классом улетели, ну мы, быдло, в экономе.

   — Сейлзы это нам хто? — притворно не понимает Анисим.

   — Продавцы, Анисим, продавцы. Почти. Которые тебе гнилую морковь впаривают — те продавцы, а которые компутеры впаривают — это сейлзы. О чем я? Ну да, летим мы. Я кресло откинул, сплю под воркотню девок. (Как сивый врет Гоша, глаза-то закрыл, а ушки на макушке.) Сквозь сон вдруг слышу голос рыжей: «…и я ушла в пиар. Вот все вроде хорошо, Наташ, работа интересная, а пришла домой и реву. Мать не понимает, чего ревешь-то? А я реву и реву».

   — Пиар это чево? — запаздывает с вопросом Анисим. Подливает обоим.

   — Да ладно тебе шлангом прикидываться. (В речи Гоши нет-нет да и проскользнут весьма экзотичные обороты годов семидесятых.) Ты слушай дальше, чего говорит эта маркетинговая дура (колоритная восточная девушка, к которой Гоша безуспешно подъезжал весь предыдущий день). «Мама, у меня такое чувство, — говорю ей, Тань, — как будто я предала. Прям как будто близкого человека, что ли. Предала фондовый рынок». Фондовый рынок, Анисим! Так и сказала прям: я, говорит, предала фондовый рынок. Я чуть кресло не обоссал, сижу скрюченный, рот зажал, не заржать в голос. Овладел собой, а тут эта Таня, другая дурища, из микрософта (на самом деле менеджер по рекламе из того же PR-агентства — крутобедрая крашеная блондинка с узкими плечиками — при взгляде на нее у Гоши вообще слюна на штаны капала), она на это как ни в чем не бывало говорит: «А у меня к пиар, мне кажется, призвание. Нет, правда. Мне все говорят: и Джереми, и наши, да я и сама чувствую. А что, плохо тот фуршет я организовала? Ко мне все потом подходили и говорили: Танюсик, классно. Только вот с тостами прокололась. Ты заметила?»

   — Тамада, что ли, по совместительству?

   — Манда! При чем здесь тамада? Ты чо? Тосты, ну такие бутерброды маленькие. В смысле херовые тосты подала она, прикинь (Гоша также употребляет в речи «современные», «актуальные» словечки). И правда говно, другое дело, что это в принципе говно.

   — То есть пиарщица это вроде официантки, что ли? Бутеры подавать?

   — Да, Анисим, ты прав, вроде официантки. Я тебя всегда ценил за твой пытливый ум, но это не значит, что надо перебивать меня на каждой фразе. — Гоша плеснул себе в чашку. — Потому что дальше еще круче будет, тебе понравится. «А у меня, — Танюсик продолжает, — мой Коля…» «Так ты разве замужем?» — перебивают ее хором эти мокрощелки. «Нет, мы в гражданском браке». Они в гражданском браке, круто? «А мой Коленька, — гордо так говорит, — как раз на фондовом рынке работает. Трейдером».

   — Грейдером?

   — Трейдером, блять. Типа акции покупает-продает.

   — A-а, спекуль! Официантка живет в гражданском браке со спекулем. Теперь понял!

   Хохочут. «Спекуль». Слово-то какое. «Спе-куль». Прямо пахнуло НЭПом каким-то. Спекуль.

   Свист речного суслика. Как детский паровозик.

   Гоша поперхнулся чивасом.

   — Это что?

   — A-а, это? Это — подарок.

   Анисим подводит полужурналиста и горе-эксперта к клетке. Это не клетка, а дом с детской площадкой и палисадничком. Суслик выглядывает из окошка с резным наличником. Емкость, изображающая песочницу, служит на самом деле кормушкой. В нее уже засыпаны продолговатые семена каких-то злаков. Мордочка суслика чистенькая с огромными миндалевидными глазами. Смущение побеждает любопытство, и он скрывается в глубинах своего островерхого терема.

   — Ни хрена себе, — поражен Гоша, — да у него настоящие хоромы!

   Жена Анисима, Варя, считает, что он, речной суслик, просто красавец. Анисим считает, что глаза речного суслика похожи на глаза Вари.

   У Анисима есть сотовый телефон. Сотовый телефон — устройство, которое стремительно ворвалось в интимную жизнь обывателя, решив, между делом, и некоторые коммуникационные проблемы флирта: для того чтобы воспользоваться службой знакомств, например, надо просто бросить SMS на определенный номер. Но иногда дары цивилизации выходят боком, скажем, если забыть заблокировать клавиатуру от случайных нажатий.

   Звонит телефон. Анисим прерывает беседу, берет телефонную трубку, кричит алло, но до его алло никому нет дела. Слышны лишь невнятные шумы, характер которых трудно определить, да и незачем. Анисим уже собирается бросить трубку, как оттуда, сквозь белый шум помех, доносится голос его жены. «Какое?» — кричит Варя. «Что «какое»?» — переспрашивает Анисим. Ему отвечает, однако, не жена, а звучащий глухо мужской голос: «Пестрое, махровое». Шум внезапно смолкает, и до Анисима, несмотря на опьянение, доходит, что это шумела струя воды в ванной, а теперь не шумит, выключили. «Да что же это?» — спрашивает трубку Анисим, но отвечает ему лишь собственное воображение — там пауза, в течение которой ничего не происходит, если не считать того, что Анисим как раз пытается собрать растерявшиеся мысли, да Гоша прислушивается, не подавая виду. «Какие у тебя странные глаза», — оживает голос жены. «Как у речного суслика, ты видел речного суслика?»

   Что происходит далее: Анисим стремительно трезвеет. Заинтригованный происходящим дружок бубнит про «посошок», «стременную» и «ход ноги», но временно трезвый хозяин выставляет его за дверь и сам выпивает посошок, стременную и ход ноги.

   «Тварь!» — рычит Анисим. «Сука!» — неистовствует деклассированный физик наедине с собой и своей реальностью. «Убью, мразь!» — потрясает кулаками. «Убью!» «Убью, мразь», — все твердит этот бывший интеллигент, но уже как бы спокойно и даже деловито, и это закономерно, потому что хорошо известно: чтобы совладать со стрессом, нужно заключить себя в рамки какой-то деятельности, и дело, пусть и никчемное, но у него теперь есть — он ищет молоток, которым прибивал вчера отвалившийся плинтус. А, вот он.

   Сцена вторая. Ночь. Свет луны на ущербе подсвечивает содержимое комнаты, однако предметы с трудом различимы, лишь белым пятном горит посреди пола футболка Анисима, вымазанная чем-то черным. Сам он, неразличимый в глубине комнаты, открыв рот, лежит неподвижно на кровати. Нет, он не мертв. Он пьян, спит. К приоткрытой двери, если приглядеться, тянется дорожка черных пятен на паркете. В гостиной горит свет, стул опрокинут, окровавленный молоток валяется под телевизором. Но поистине ужасное зрелище можно видеть на журнальном столике, где стоит клетка, точнее то, что от нее осталось. Часть прутьев выломана, остальные помяты. Домик, в который забилось обезумевшее от ужаса ни в чем не повинное существо, размозжен ударами молота. Повсюду кровь, в крови разбросанные по столу и по полу остатки продолговатых зернышек, засыпанных в кормушку с вечера его же, Анисима, заботливой рукой.

   Сцена третья. Анисим просыпается от странного звука, возможно, приснившегося ему. Уже светло. Он свешивает ноги с постели, встает, неуверенно поднимается. Его мутит. Дверь в гостиную приоткрыта, видно, что там горит свет. Под телевизором валяется молоток. Речной суслик робко высовывает черный усатый нос из своего жилища и приветствует Анисима криком, похожим на свист игрушечного паровозика (видимо, он и разбудил незадачливого сантехника). Поприветствовав хозяина, зверек принимается за свой завтрак — насыпанные в «песочницу» злаки.

   Анисим улыбается, однако улыбка его улетучивается, когда он обращает взор к шкафу, дверца которого распахнута, демонстрируя пустоту на месте платьев и костюмов супруги. Его вновь начинает мутить. Держась за желудок, он подходит к столу, на котором лежит записка. На листе А4 фломастером написано:

   пьяный проспится дурак никогда

  [image: chapter_end]


   
[image: before_title]

    ФЕРЗЬ ЦИФР
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«Он — ферзь Цифр.

   Принцип его — опт.

   Потом и опять: таков.

   Потому как он — ферзь Цифр.

   Один и два — они не бог, не любовь;

   семь — не цифра, а так;

   тринадцать — шифр мрака, а не к дот.

   Тут синеет (щетина), что значит:

   «шесть семеет».

   И то:

   аз есмь семь (но не цифра).

   Принц же Цифр — девяносто девять.

   Сто — Царь Цифр,

   то есть смерть — ааа заррраза!» — Это он выронил шмат паштета на штаны и оттуда на пол; боком туфли пытался продвинуть его далее, под столик, что было уж совсем глупо.

   «Цифр Ферзь он!

   Не мерзь Шприца и камфары;

   Принц Цели ли он — как знать, как знать…

   Мол, Ферзь Ножа.

   Панцирь его — понт; таков.

   Потом и опять.

   Потому как бы — зверъзь.

   Но где? Где он, тот?

   Уж продвинуты пешки шуток,

   уж девяносто восемь здесь… — немного затянуто, а? Сейчас все разъяснится».

   Третий, что с плешью и подбородками, шумно проснулся и свесил с полки ноги в трениках; затем слез и вышел из купе (очевидно, в сортир).

   Лёня пролистнул несколько страниц, чтобы продолжать: «в 4-й главе тут у меня поживей; ты, видно, не вполне въехал»… Но Николай не дал, левой закрыл ему тетрадь, а правой пригнул Лёнину голову к своим губам и громко прошептал в ухо: «Ты меня замудохал». Лёня улыбнулся. Часа через два (оттого еще, что поезд застревал на разъезде) Николай взял чемодан и сверток и сошел.

   В забегаловке в двух шагах от перрона никого не было, так что он недорого перекусил помидорами, нетухлой котлетой и какой-то подслащенной водой; жуя, обдумывая встречу, которая должна состояться у автостанции и занятна неопределенностью: он не знал в лицо; выйдя, прислонив вещи к расписанию автобусов, всматривался в немногочисленный люд. Хмурый северокавказец стоял со спортивной сумкой через плечо, поэтому был маловероятен. Над его бритыми (вчера) щеками уже у глаз продолжалась щетина; курил.

   С ним скучно спорил, видимо, случайный толстячок, смахивающий на артиста Леонова, но с более одутловатым, желтым лицом. К тому же, цокая каблуками, к «Леонову» подошла жена и увела. Не останавливаясь на бабке, Николай последил за потеющим в байковой рубашке почти интеллигентной наружности мужчиной за сорок и у него спросил: не он. Уже зайдя за замусоренный туалет, он сказал себе, обращаясь к орошаемой им картонной таре: «Да провались ты! Уеду на 22.12 в Майкоп», но не уехал, а взял за рубль комнату для транзитных шоферов опять в здании вокзала.

   Там уже спал один. Скомканное одеяло уместилось на тумбочке, а спящий (лицом вниз) выпростал из-под простыни безволосые незагорелые ноги. Николай здесь засыпал неровно, вздрагивал и тогда, вслушиваясь то в гортанный говор, то в украинску мову из распахнутого окна, уснул при свете, который, как выяснилось, и не мог быть выключенным из-за неисправного выключателя, и, когда проснулся от радио, был один.

   Следовало бриться, но не стал. Сверток и чемодан, спустившись в вестибюль, где было зеркало, поставил возле него. Он думал, глядя: «Как я узнаю его? Я никого не знаю». Невыразительное, широкое свое лицо с некогда живописными, теперь слипшимися русыми кудрями уже казалось не совсем своим. Он поправлял время от времени углы свертка, так как отворачивались, и становилось видно, что там. Коридорная татарка задержала за плечо с советом: «Пойдешь с ним, спросишь Василия, да? Дашь пятеру и ехай куда пожелаешь». «Отстаньте, ради бога», — пробормотал Николай и вышел.

   * * *

   На автостанции от икарусов, как от самолетов, приятно пахло. Было градусов двадцать. Из-за стоявшего в стороне автобуса вышел, похлопывая по карманам в смысле спичек, парень. Николай увидел лицо и всем телом понял, что перед ним ферзь цифр; подумал, здороваться ли, и спросил: «Вы от Арефьева?» Тот кивнул, не прерывая затягивание. Вблизи он был старше, худ и жилист, достаточно высок, с черными, как у старых шоферов, пальцами; техасы еле держались на широких для его плеч и впалой груди тазовых костях.

   Докурив до губ, он, шофер, влез в кабину, на миг обнажив щель в одежде с плоским основанием хребта и рельефным началом ягодиц в ней.

   «А от снабжения кто?» — снова спросил Николай, но тот не повернул головы. Тогда Николай, в котором крутнулась догадка, что здесь, как поется, «билет в один конец», посмотрел на небо и поднялся внутрь пазика, просторного, потому что сиденья отсутствовали.

   Для Николая стоял стул, обычный, из какой-нибудь столовой.

   Чемодан он положил набок перед собой и рядом с металлическим хламом, наваленным там, где бывает заднее сиденье, пристроил сверток.
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    КОООТИК…
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Завешенное тюлем окно приоткрыто. Электрический чайник на круглом столе булькает, щелкает, затихает. Свет не горит. Комната освещена неверным и переменчивым сиянием телевизионного экрана. От кровати отделяется силуэт мужчины в майке. Он ждет вспышки телевизионного света. Находит чайную ложку, банку. Заваривает кофе. Подойдя к окну, мужчина в майке сдвигает занавеску и смотрит смотрит смотрит.

   Кооотик…

   Утро застает ее лежащей на животе. Ночь. Мужчина откладывает книгу. Книга скучна, тонкие страницы разлохматились. Свет гаснет. Так проходит жизнь. Но не стоит огорчаться.

   Дело в том, что все хорошо. Все хорошо, пока кот язычком щупает соски. Волна дрожи бежит по телу к пальцам ног. Его лапки на груди женщины чуть напрягаются. Он может выпустить коготки и еле заметно царапать. Коготки спрятаны. Сполохи телевизионного экрана отражаются в стеклах репродукций на противоположной стене. Повернувшись набок, можно следить за происходящим на экране. Она переворачивается на живот. Кот ходит по спине, ступая по освещенным неверным и переменчивым светом позвонкам.

   Мужчина в кабинете у начальника получает указания. Работа его однообразна. Общение с коллегами не развлекает. Оно отнимает силы. Впрочем, все не так плохо. Есть те, которые ждут. Он отворяет дверь в свою квартиру. Снимает сумку с плеча, сбрасывает ботинки и проходит прямиком к компьютеру.

   Кооотик…

   Кот знает свое дело. Это хорошо обученный и очень очень способный кот. Он обводит язычком соски. Кожа груди покрывается мурашками. Спинка кота выгибается. Кот вновь обводит язычком и легонько закусывает сосок. Она вздрагивает. Зубки выпускают сосок. Это очень хорошо обученный, с прирожденными способностями кот. Теперь он больно упирается лапкой в ключицу, но это сладкая, точно дозированная боль. Мордочка его наклоняется к шее женщины. Он лижет шею. Водит шершавым язычком. Закусывает кожу. И отпускает и отпускает. За окном легко шумит московская ночь. Все не так плохо.

   Но и не так уж хорошо. Мужчину средних лет с круглыми вялыми плечами зовут Юлий. Кот принадлежит ему. Это его кот. Он многому научил кота. Кот сейчас дремлет, свернувшись где-нибудь за креслом. Это любимое существо Юлия. Юлий выключает компьютер, раздевается. Спит. Утро застает его спящим на боку, правая рука под подушкой удушена подушкой удушена подушкой. Все хорошо.

   Женщину зовут Инга. Когда-то любили они друг друга. Но время идет и проходит. Электрический чайник булькает на столе, булькает, щелкает, затихает. Красный огонек в его ручке гаснет. Лапки кота на ее голом животе. Кот вертит хвостом в воздухе, опускает хвост ей на грудь. «Щекотно», — вполголоса говорит она. Кот осторожно ступает лапкой на пупок. В темноте внимательно рассматривает шов от аппендицита. Смотрит смотрит. Потом разворачивается и спрыгивает с ее тела спрыгивает с кровати на ворсистый ковер ворсистый ковер. Это хорошо обученный кот. Инга стонет в темноте. Окна соседнего дома гаснут одно за другим. Хоккейный матч закончился. Мы проиграли.

   Кооотик…

   Иван не спит. Что до Юлия, то он зарабатывает редактированием скучных технических текстов. Он думает отказаться от этой работы. Кот приносит больше. Юлий отдает кота одиноким людям или тем, кому грустно. Это хорошо обученный эротический кот, он не предназначен для удовлетворения похоти. Только нежность и нега нежность и нега.

   Она зовет кота Мюсли. Мюсли мюсли мюсли мюсли.

   Юлий зовет мюслями свои мысли. Но это не важно. Проснувшись, Юлий включает электрический чайник. Умывшись, мюсли заваривает он кипятком, без молока. Он на диете после операции на желудке. Кофе строго запрещен. Уплетая мюсли, смотрит канал Дискавери. Сегодня он работает дома. Ссутулившись над клавиатурой, Юлий правит чей-то безграмотный текст.

   Кот неподвижен. Может показаться, что кот просто уснул. Но это не так. Лоб Инги в испарине. Мужчина в майке до колен подхватывает кота большой ложкой, другой рукой шарит по столу в поисках зажигалки. Язычок пламени греет мельхиор. Кот подтаивает по краям, понемногу растворяясь сам в себе. Рука женщины перетянута ремешком кулак сжимается разжимается сжимается разжимается. Юлий набирает в шприц раствор кота. Выдавливает фонтанчик в воздух. Осторожно вводит острие в вену женщины. Все не так плохо, в общем-то.

   Утро застает Ингу с книгой в руках. В это время Юлий уже мчит в офис в начиненном сонными горожанами вагоне метро. Протискивается к дверям. В его квартире кот (кота зовут Степан) быстрыми движениями язычка отправляет в ротик катышки кошачьего корма. Облизывается. За окном легко шумит московское утро.

   Кооотик…

   Котик гадит в лоток за холодильником. Закапывает. В задумчивости бродит по неприбранной квартире.

   Женщина полулежит в кресле. Если включить верхний свет, на шее ее можно будет увидеть царапины. Монитор гаснет. Сегодня она прослушала ролик Планта и Элисон Краусс «Растоптанная роза» десять раз. «Я — растоптанная роза», — шепчет Инга. Улыбка не отменяет серьезности ее заключения. Ее чувства понятны Наташе, Ире, Ксении Николаевне.

   Это жизнь. Пусть будет все хорошо у Ивана, Игоря, Рустема.

   Ночное небо вспыхивает и гаснет вспыхивает и гаснет снова: передают новости. Инга вздрагивает и приподнимается на локте, вслушиваясь. Накинув на плечи рубашку, идет на кухню. «Янковский умер. Так жалко». Плачет. Иван прижимает ее к груди запястьями, кисти рук в пене. Он мыл посуду.

   Огромная комната с высоким потолком плохо освещена лампой с оранжевым абажуром. Кот упирается передними лапами в ключицы Ксении Николаевны. Кот смотрит, не моргая, в глаза. Ксения Николаевна чувствует его дыхание сухой кожей когда-то красивого лица. Кот подгибает лапы и целует Ксению Николаевну в губы. Морщины на щеках пожилой женщины разглаживаются, собираясь у глаз. Две слезинки выкатываются из слезных протоков. Кот неслышно спрыгивает в высокий ворс дорогого ковра. «Спасибо вам, Юлий», — говорит женщина. «Дверь прикройте, я потом встану закрою. Конверт вон там на столе».

   Юлий забирает кота и деньги. Прикрывает массивную дверь. Этих денег хватит на лекарства и еду. На несколько дней, от силы неделю. Лекарства стали очень дороги.
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    РУБИ УЖЕ НА РЕЛЬСАХ
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Ты пытаешься думать не о ней. Но ты не можешь думать не о ней. После Руби у тебя были женщины, но ни одна не задержалась. «Почему?» — спросила Марина.

   «Ты в самом деле хочешь знать?»

   «Да. Не бойся меня обидеть. Я же люблю тебя».

   Ты достал из холодильника водку и налил ей 100. Марина выпила.

   «Ну, говори же».

   «Теперь выпей пива». — Ты протянул ей жестяную банку.

   «Я не хочу». Но ты настоял.

   «Ты — пиво после водки», — сказал ты, глядя в сторону. Марина повернулась рывком. «К сожалению, я не могу сейчас предложить тебе безалкогольного пива».

   Марина ушла и не вернулась.

   Ты сидишь за красным пластиковым столиком на краю парка.

   Руби уже на рельсах — бормочешь ты. Две влажные дорожки от глаз к подбородку.

   Ты расплачиваешься. Идешь мимо гаражей с неуклюжими граффити, мимо пустой детской площадки, идешь по засыпанной красивыми разноцветными листьями аллее. Вы шли по этой аллее с Руби, и ты говорил, говорил, ты читал ей стихи Целана, пояснял жестами строение Вселенной и Времени, рассказывал про объекты Smalltalk, в которых заключен весь Мир, и тебе казалось, что ты произвел впечатление, и вы шли и шли в глубь парка и вам было хорошо, и внезапно Руби остановилась и повернулась к тебе. «Заткнись», — сказала она. И ты застыл, пораженный, а Руби взяла твою руку в свою, и вы свернули в заросли и… да, вот здесь, за этой сдвоенной ольхою — вспоминаешь ты. Конечно, вот за этой ольхою.

   Ты целовал ее всю, от пальцев ног до мочек ушей, ты любил ее в травах, ты любил ее прислоненной к шершавой коре. После вы курили в летнем кафе, в том самом. Но столики внесли внутрь, ведь была осень. «Тебе понравился секс со мной?» — спросила Руби. «Да!»

   «Нет. Это не секс», — улыбнулась она.

   Ты спрашивал у других женщин: «Что такое секс?» Они отвечали, отвечали разное, но, спрашивая, ты не собирался слушать их ответы.

   Секс — это не то, что произошло.

   «Это путь? И обратной дороги нет?» — догадался ты. «Разумеется». Она чмокнула тебя в темя и пошла прочь.

   Ты встречался с ней в парке у заброшенной железнодорожной ветки. Однажды вы занимались любовью у невысокой насыпи. Ты услышал шум приближающегося поезда. Ты прервался. «Что с тобой? Это поезд». Она откинула крашеную челку с намокшего лба.

   «Но здесь уже давно не ходят поезда».

   «Какого черта? С чего ты взял?» Поезд приближался. «Может, ты все-таки продолжишь?»

   Это не был вопрос. Вагоны электрички понеслись мимо, головы на несколько секунд прижались носами к стеклам, чтобы после еще долго кивать и вертеть, обсуждая увиденное. «Смотри! Смотри в эти лица!» — кричала Руби. Поезд пронесся, взметнув за собой маленький торнадо бумажек и невесомых сентябрьских листьев, Руби рухнула в траву и застонала.

   Ты обязательно пойдешь к этой насыпи, но не сейчас. Сейчас ты бродишь в зарослях орешника, глаза твои открыты, но не видят, потому что они видят другое.

   * * *

   Руби уже на рельсах.

   Не стоит лукавить с самим собой. Не так давно ты проделывал то же самое с Анной. Ты кричал в лица, расплющенные о стекло: «Будьте вы прокляты! Я кончаю!» И Анна валилась в траву и стонала, но вы отряхивались, садились и в сгущающихся сумерках безумия нежно целовали друг друга в шею и пах. Но ты знал и она знала. Для вас с Руби знание было невозможно.

   С тех пор как вы любили друг друга для проносящегося поезда, Руби так и ждала тебя — присев на рельсы. Курила или читала книжку в бумажном переплете.

   Ты поцеловал ее и присел на рельс рядом. Вы ласкали друг друга, Руби сняла джинсы, под которыми, как обычно, ничего не было, и отшвырнула их на насыпь. «Ты хочешь прямо здесь?» Она обхватила твою голову и прижала к животу. «А если…» «Ты боишься. Это хорошо, бойся. Но поезда не будет».

   Она знала расписание.

   В иссякающем свете ты ищешь ту поляну. Конечно, ты повторяешь и повторяешь: «Руби уже на рельсах. Руби уже на рельсах».

   Но однажды ты услышал шум поезда. А ведь все было как всегда: ты пришел в назначенное время. Руби сидела на рельсах в своих порванных на коленях джинсах, и после недолгих ласк — долгие уже не требовались — вы начали делать это, и тут, краем уха, кромкой сознания ты услышал шум приближающегося поезда. Ты испугался. Но Руби закрыла твои уши своими ладонями, и ты не слышал, но понял по движению ее губ, что она кричит: «Верь мне! Все будет хорошо», и ты даже сквозь ее ладони слышал свисток — сначала короткий, потом непрекращающийся. Она повалила тебя на шпалы, вы вытянулись между рельсами и прижались к земле, и в твои освобожденные уши ворвался чудовищный грохот колес, ты кричал так, что твои легкие еще долго болели, и она кричала, но крики были ничтожны внутри этого грохота и ваши тела содрогались в ужасе и экстазе. Последний вагон пронесся над вашим телами, и вы скатились под откос.

   «Ты — сумасшедшая. Я больше в этом не участвую», — сказал ты, оглядывая себя снаружи и как бы изнутри. Она хохотала. Как сумасшедшая.

   Вы напились тогда, в том самом кафе. «Я думал, что обделаюсь», — признавался ты. «Why not?» — хохотала она, и ты хохотал в унисон. В кафе кроме вас был хозяин, отпустивший официантов. Поначалу ты и думал, что обделался. Спина, ягодицы и ноги были в коричневом. Это смутило. Вскоре ты сообразил, что коричневая субстанция — шоколад, из которого в то время делали шпалы. Тогда как раз крупные поставки газа дошли по трубам до Швейцарии, и швейцарцы расплатились слитками Tablerone. Их пустили на шпалы. Этот сорт шоколада известен своей твердостью, но ты — ох уж эти страстные любовники — растопил плитки жаром своей спины (позже и ты побывал в позиции сверху). Вы шли из кафе в обнимку, шатаясь, горланя на разные лады: «Руби уже на рельсах! Руби уже на рельсах!», хохоча и матерясь невпопад. Руби тошнило. Посреди ночи ты взял такси и первый раз отвез ее до дому.

   Повторить такое с другими женщинами ты и помыслить не решался. Теперь ты знаешь: не повторится уже никогда. Ну а сам ты понемногу привык. Человек ко всему привыкает. Только один раз ты вновь испугался по-настоящему.

   Вы занимались любовью под грохот проносящегося над вами поезда. Ты никогда не мог определить, сколько времени прошло. Но в этот раз ты понял, что грохот и лязг не кончаются, что они и не закончатся. Тебе было уже не до любви. Ты кричал о своей догадке, но Руби, конечно, не могла тебя слышать. Ты понял, что над вами мчится кольцевая, ваша закольцованная электричка, первый вагон которой соединен с последним. Но пульс колес стал реже, зашипела гидравлика и поезд остановился. Головы высунулись в приоткрытые окна.

   Ты нашел это место. Это небольшая полянка в глубине парка, недалеко от той железнодорожной насыпи. Ее не пересекают тропинки, нет проплешин, вытоптанных кроссовками любителей барбекю. Мало кто находит это место, ты же бываешь здесь не часто, и в промежутках следы твои успевают зарасти. Ты достаешь из пластикового пакета бутылку из-под пепси с водопроводной водой.

   Ты поливаешь клумбы, которые называешь мемориалом Руби. Руби называла себя Звезда Любви. В тот последний вечер на рельсах она раскинула руки и ноги как Морская Звезда. Но она была Звездой Любви и хотела, чтобы ты похоронил ее как Звезду. Молодец, ты выполнил ее волю. Ты сделал все, как она просила: Клумба Левой Ноги, Клумба Левой руки, Клумба Головы, Клумба Правой Руки, Клумба Правой Ноги. В середине Клумба Сердца. Для Клумбы Сердца ты выбрал рубиновые голландские тюльпаны. Первое время, приходя на мемориал, ты падал на колени, ронял лицо в землю, еле прикрытую проросшей травкой, и рыдал в голос. Но все проходит. Две мокрые дорожки от глаз к подбородку, ты улыбнулся воспоминаниям дней безумных, положил пустую бутылку обратно в пакет и направился к центральной аллее, приговаривая: «Эх, Руби, Руби».
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    ДЮРАЛЕЙ
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В этот тихий февральский вечер рискну предложить моим читателям свой рассказ «Дюралей» — этно-эротический этюд на современные темы.

   I

   Андрею П. (имя вымышленное) встретился он в жизни дважды, оба раза при обстоятельствах по-своему примечательных. Первый раз вот так: ехал Андрей в метро, подъезжал уже к своей остановке. В вагоне бузила развеселая компания таджиков. Не слишком рослые, плохо одетые и очень подвижные, они вскрикивали что-то на своем наречии, что-то смешное, видимо: другие хохотали, хватаясь за животы, вскакивали с мест в возбуждении, срывали друг с друга шерстяные шапочки.

   Нескромное поведение гостей столицы, будучи неприятно одним (хмурились и ворчали), развлекало скучающих других (улыбались). Мужчина в серой куртке на меху был в стане хмурых, он молча вертел головой, как немолодая сова, и вдруг гаркнул: «Разыгрались, чурканы? По ебальникам давно не били вас, мудачье?» Пассажиры повернули головы, некоторые даже раскрыли рты. Дама в пальто с каракулевым воротником улыбнулась и пожурила: молодец, мол, но нельзя ли было обойтись без непарламентских выражений. «Нельзя», — буркнул он и онемел вновь, будто и не он кричал. Что до таджиков, то они на мгновение замерли в недоумении (думаю, кстати, что они просто не поняли), ну а потом веселье продолжилось с удвоенной интенсивностью.

   Андрея поступок мужчины впечатлил, определенно вызвал симпатию и — в то же время — несколько озадачил. Да, ведут себя как дома, и это бесит, но лучше ли вот так орать на весь вагон матом в присутствии женщин и детей? Андрей давно уже «разучился спросить о погоде без мата», но в присутствии «дам» понижал голос. Но не это смущало. Бросить вызов шести молодым и возбужденным мужчинам… «Что это? Уверенность в себе? Русское безрассудство?» — докапывался Андрей, в душе завидуя решимости. «Конечно, — взвешивал Андрей, — таджики (на самом деле они были киргизами) вели себя не агрессивно, пассажиров не задирали, но кто знает, что у чурок на уме? Тем более обкуренные какие-то».

   Таджики, мужчина и Андрей П. вышли на конечной. Андрей тронул его за плечо, представился журналистом. В начале нулевых он действительно работал в газете «Расист». Это был таблоид, желтое издание на плохой бумаге, раскупали на лету. Подзаголовок у него был «Ироническое издание для неполиткорректных», в основном там были перепечатанные с сайтов «падонков» анекдоты, смонтированные в фотошопе коллажи и забористые стишки. В редакции работала парочка профессионалов — они могли часами спорить между собой о какой-нибудь гаплогруппе в геномах представителей разных народов и народностей, чья метафизическая совместимость с русскими была предметом особого исследования. Они распечатывали на принтере АЗ какую-то статистику этнической преступности и, кажется, входили в какую-то языческую организацию. Остальные были по части выпить и побалаболить. К ним относился и Андрей П. Через год газетку прикрыли. Там работалось весело, он вспоминал те времена с удовольствием и рассказывал о них охотно.

   Мужчину звали Степаном. Горцы как ни в чем не бывало продолжали резвиться аки дети малые на платформе. «Бесы», — покачал большой головой Степан, отвернулся и как будто потерял к ним всякий интерес. На улице, у палаточки с пивом и сосисками, Андрей разговорил его. Степан рассказывал — хоть записывай. Слово за слово из недр его сознания вытягивались по цепочке гротескные уличные сценки, подредактированные школьные воспоминания, ненавязчивые обобщения, новости. Бородатые анекдоты — и те исходили из уст облагороженными: интонация и мимика реанимировали их.

   Зарисовки из жизни «зверьков» и «чехов» удавались особенно.

   — Ты в Чечне воевал? — догадался Андрей.

   Степан поставил пластиковый стакан на столик.

   — Я — мент, — сказал он.

   Разговор разладился. Андрей не любил чурканов, но ментов он любил еще меньше.

   II

   Полгода спустя Андрей П., внезапно настигнутый голодом посреди улицы Миклухо-Маклая, завернул отужинать в кафе Galileo. Хорошее место, кстати. Недорого и порции от души. Многолюдно: юноши и девушки всех оттенков кожи, русская речь мешается со всеми возможными и невозможными языками — кафе на территории кампуса РУДН, Университета дружбы народов.

   Андрей сел за столик с двумя желтокожими сестричками. Они щебетали на русском с экзотическим акцентом, который Андрей принял за китайский. Он навострил уши, но контекст был чужд, смысл ускользал в далекие не наши дали. Запив люля компотом, он, дабы соблюсти приличия, пожелал миловидным сестричкам приятного аппетита и всех благ. Девушки переглянулись и раскосо засмеялись. «Пошли», — сказала ему та, что чуть повыше ростом.

   — В смысле?

   — Вы торопитесь?

   «Почему бы нет», — подумал Андрей. Купили вермута, сока и кусок лунного сыра маасдам.

   Их комнатка в общежитии была опрятна. Молниеносно переодевшись в ванной, девушки предстали в топике и коротко обрезанных шортах (Таня) и майке с лого неизвестной Андрею рок-группы и желтых колготках (Яна). Андрей догадался, что имена русифицированы.

   Яна заварила чай, ссыпав из жестяной банки горстку каких-то, что ли, высушенных бутонов в чугунный чайничек. «Жёлты жюравле», — пояснила она. Журавль так журавль, мысленно пожал плечами Андрей, запивая вермут горьковатым горячим напитком. «Прикольные телочки», — умилялся он, гадая, какая ему достанется (или обе сразу?). Беседа действительно наливалась фривольными обертонами.

   — Признайся, Андрей, — пытала Таня, — вам же не нравятся азиатки.

   Ебать да, а так нет, — догадался промолчать Андрей. Тем более что спать с азиатскими женщинами ему не доводилось.

   — Я знаю, знаю, что ты подумал, — продолжала старшая сестра. — Ты думал: зачем они приехали в мою страну? Что им надо? Ты боиса нас.

   — Вот еще.

   — Мы не кусаем. Мы хорощи.

   В доказательство Таня подсела на кушетку к Андрею и погладила его по голове. Прикосновение легкое. Так ребенок трогает волосы спящей матери (видимо, Таня. Сейчас Яна заторопится к подружке).

   — Яна тоже хорощи. — Младшая подсела с другой стороны. — Смотри, какие азиатки хорощи. Дай руку. Гладкая кожа? Ты видел такое гладкая кожа?

   Кожа на руках и шеях была и впрямь гладкой, она выглядела такой — это он сразу заметил, такой и оказалась.

   — Ты русски?

   — Да, я русский. А вы откуда?

   — О, мы из разни. Очень далеко. Разни страны.

   — Так вы не сестры? — дошло до Андрея.

   Девочки переглянулись и расхохотались. Смеялись они долго, узкие глаза исчезли совсем, из щелочек выкатились слезы.

   — Дюралей, — сказала Яна.

   — Не понял.

   — Ты понял. Дюралей. Мы для тебя на одно лицо. Я поняла. Как в вашем фильме Мими Но. Японец говорит японцу: «Эти русски на одно лицо».

   Андрей вспомнил. Да, это сцена в лифте, где русские это Кикабидзе и Мкртчян. Ну и фамилия, очередной раз подивился Андрей. Таня рассказала, что она из северной провинции Китая (он тут же забыл название). Там говорят на особом языке и едят другую пищу. Яна из Лаоса. Их разделяют тысячи и тысячи километров. Каждый раз, вспоминая про «сестер», девушки начинали смеяться.

   — Но мы же совсем разные! Потрогай, не бойся, дюралей. Теперь Яну.

   Грудь Тани под топиком была холодней, чем ее бок и спина. А грудь Яны — теплей. Андрей удивился. Они допили вермут и вновь включили электрический чайник.

   Руки Андрея требовали продолжения, но беседа вопреки его прогнозам вновь обрела обманчивую нейтральность. Вообще, надо сказать, поток мини-событий («случайных» прикосновений, зигзагов разговора) всецело контролировался девушками, гость не более чем плыл по течению. Это обстоятельство, впрочем, смущало его все меньше и меньше.

   В целом в развитии событий ничего экстравагантного не было. Шло как по рельсам, накатанным еще с институтских его времен, общага и есть общага. Сбегали еще разок за вермутом, потом тан цы-медляки (по очереди). Дьявол опять прятался в деталях. Мяукающие акценты, ароматические (индийские, видимо) палочки, этот чай, от которого кружилась голова, особенности сексуального этикета, которые приходилось осваивать на лету.

   Андрей попытался было подвести под их тройственный союз евразийскую базу, но «сестры» соседками по Евразии не были, они прибыли с другой планеты, хоть и не менее в некоторых отношениях «продвинутой». Яна поставила диск с китайским хип-хопом. До вращений на голове дело не дошло, но в такт подергивались все трое. Ну и неизменно беседа возвращалась к комическому эпизоду с сестричками. Они закатывались от сладкоголосого смеха, натурально хватаясь за плоские гладкие животики.

   — Сестре. Дюралей. Он думал, мы сестре. А запах?

   Лобок Яны был выбрит весь, у Таки — узкая короткая полоска. Запах действительно был разный. Андрей повалил Яну на кушетку навзничь. В голове «вертолеты».

   — Нет! Нет! Так ты ничего не почувствуешь! — схватила его за плечо Таня.

   Яна вырвалась. Они принялись убирать все с пластикового сдвоенного стола. Андрей попытался встать, чтобы помочь, но потерял равновесие и упал обратно на кушетку. «Я пьян», — понял он. «Плевать», — легко согласился он сам с собой. Голая Таня легла спиной на стол, голая Яна помогла Андрею П. (напоминаю, что имя вымышленное) раздеться и подняться.

   — Нет, не так. Спиной.

   Андрей лег спиной на Таню. Тело Тани было упругим, но не жестким. «Удобно?» — спросила она. «Хорошо, хорошо», — приговаривал Андрей, поводя лопатками и ягодицами. Яна легла на живот Андрея своим животом. Направив что надо куда надо, Яна сомкнула руки на шее Тани, а руки Тани обхватили спину Яны. Двигаться было трудно, почти невозможно. Этого и не требовалось. Яна делала все своими мышцами, все тело ее как будто пульсировало. Таня стонала — под тяжестью тел и от полноты страсти. Кажется, Андрей громко закричал и чуть не потерял сознание. В момент оргазма женщины сдавили его грудь тонкими сильными руками.

   — О, господи, — прошептал он. — Такого со мной, кажется, еще не было. Это посильней «Фауста» Гете.

   Он закрыл глаза.

   — Расслабься, дюралей, — шепнула Яна, уронив лицо на его щеку.

   Часть его тела все еще находилась внутри ее тела, и выпускать ее она не собиралась.

   — Отдохни, — сказала Таня, — это начало.

   Она тоже еще не отдышалась. Спина Андрея поднималась и опускалась в такт с ее дыханием.

   «Теперь Таня», — подумал он, впадая в состояние дремоты. «Не надо думать, — сказала она. — Просто жди». Андрею показалось что она при подняла голову, чтобы взглянуть на дверь. Дверь была закрыта.

   Через какое-то время (какое?) дверь открылась.

   — Ахмед, — выдохнула Таня.

   Андрей повернул голову. Это был высокий черный юноша, пестро одетый и с крашеными дредами. Ахмед отхлебнул из горлышка электрического чайника, стоявшего на полу, и начал раздеваться.

   — Ты испугался, — обняла голову Андрея Яна. Ахмед хороший. Он сделает хорошо. Очень хорошо.

   — Что сделает? Мне?

   — Тебе не понравилось? Тебе было плохо? Хорошо? Тогда поверь мне.

   — Что он собирается делать?

   — Камерунский минет, — подсказала Таня.

   Ахмед тем временем достал из кармана бермудов лубрикант и осторожно смазал вход в туннель Андрея. Женщины опять крепко сжали его тело своими. Ахмед начал медленно. Андрей ждал боли, но боли не было. Горячее входило теперь в его тело, продвигаясь осторожными толчками. Член Ахмеда достиг железы, и в ответ член Андрея напрягся внутри Яны, которая тоже начала двигаться, стараясь совпадать с движениями Ахмеда. «Хорошо?» — спросил голос, но Андрей даже не понял, чей он: Яны или Тани. «Вот и всё», — подумал он. Но Ахмед продвигался дальше.

   Он продвигался дальше внутрь Андрея осторожно и уверенно. Теплое и живое скользнуло по поджелудочной и вошло в желудок. Он понял, что все его тело, не только живот, руки и ноги, а все, все внешние и внутренние органы его тела участвуют в этом движении. Андрей смежил веки. Волны тепла бежали по телу, под веками вспыхивали фосфены, в ушах пульсировал шум. Медленно, чтобы не повредить слизистые ткани, огромный орган любви Ахмеда проходил пищевод. «Расслабься, еще немного, еще немного», — уговаривал смутный голос. Горячее, появилось во рту, изнутри ткнулось в губы. Его язык лизнул головку снизу, со стороны уздечки. Ударило током наслаждения, Вспыхнул свет под веками. Он закричал опять, как тогда, час назад, но громче и глуше, и отключился.

   * * *

   Когда Андрей П. пришел в себя, был полдень. Он спал под простынкой на чисто застеленной кровати, одежда была сложена на стуле рядом с кроватью. На пластиковом столе лежала книга. Тело было пустым, как бывает после бурной ночи, яички, кишки и пищевод приятно побаливали. Голова тоже побаливала, но неприятно. Слегка мутило.

   На кухне за столом сидели Яна и грузный мужчина в кремовом махровом халате.

   — Степан? — узнал Андрей.

   — Он самый. На, гуляка, поправься. — Степан протянул Андрею открытую бутылочку Тана. — Оттягивает.

   Андрей отпил. Чайник замолк, Яна налила в чашку кипятку и опустила в нее пакетик Ахмада.

   — Вынь пакет, рядом на блюдце положи. Ох, деревня, — вздохнул Степан. Действительно, Яна отпивала из чашки, не вынимая пакета.

   — Ты… Ты же Яна?

   Яна посмотрела на Андрея.

   — Яна. А ты что думал?

   — Я так и думал, прости. Башка раскалывается. Яна из…

   — Из Института благородных девиц Наталии Нестеровой, — подсказал Степан.

   — Степа шутит. Я из Душанбе, я говорила вчера.

   — Да, да, — поторопился согласиться Андрей П.

   — Погуляли, — констатировал он вслух. Яна улыбнулась краешками губ. Такая улыбка ей очень шла.

   — А Таня?

   — Таня?

   — Ну Таня. Не знаю, как ее зовут на самом деле. А?

   Яна пожала плечами.

   — Андрюшка… — Степан положил тяжелую руку ему на плечо. Хотел еще что-то сказать, но раздумал.

   Головная боль стала непереносимой, на лбу выступила испарина. Андрей взял со стола салфетку и вытер лоб.

   — А этот? Ну этот. Ахмед, кажется?

   Яна и Степан переглянулись в полном недоумении. Вдруг Степан зашелся хохотом. Он хохотал, брызгая слюной и хрюкая. Полы халата распахнулись, открыв мясистые волосатые ляжки. Вслед за ним, более тонко, засмеялась Яна. Глаза превратились в щелочки.

   — Бесы. Бесы! — перекрестился Андрей.
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    ТЕРЛЕЦКИЕ ПРУДЫ
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На самом дальнем из Терлецких прудов сентябрьским вечером можно было наблюдать смешную сценку. На плотик с лебединым домиком запрыгнул немолодой и нетрезвый мужчина. Над коричневыми потертыми брюками, перепоясанными ремешком, нависало брюхо, не умещавшееся в полосатой рубахе. Очевидно, впрочем, что тучный мужчина был ловок: ведь плот был в паре метров от илистого берега. Прохожие смеялись, некоторые останавливались.

   Дмитрий Семеныч остановился тоже. — Иди сюда, чо ты? — окликнул его мужчина и заржал. Дмитрий Семеныч улыбнулся. — А в домике у тебя там кто? — осведомился он. — А вот прыгай сюда и узнаешь. — А и прыгну. Что-то его разобрало.

   Отошел он на несколько метров от берега, разбежался и прыгнул. Допрыгнул. Плот качнулся, отплыл по инерции чуть от берега, потом вернулся на место, видимо, что-то его держало там снизу, может, якорь, а может, какая-то его подводная часть в водорослях запуталась. Дмитрий Семеныч заслужил аплодисменты проходивших мимо парочек.

   Конечно, детей такая картина не могла оставить равнодушными. Пап, что они там делают? — спросила девочка лет десяти в шарфике и лиловых сапожках. — Дяди развлекаются. Твой ход, город на и краткое. — Что еще за и краткое? — Й. — Это скучно. А ты б мог запрыгнуть на плотик? — Конечно. — Ну запрыгни, пап! — Не валяй дурака, Коль. С тебя станется, — вмешалась мамаша. — Точно, станется, — сказал Коля и присел как кошка перед прыжком. — Не вздумай! Но папа изловчился, распрямился и запрыгнул на плот, прямо без разбега. — Придурок, — сказала мама, впрочем, беззлобно.

   Естественно, девочке тоже захотелось, тем более что ее очень интересовало содержимое домика. На прямой вопрос она получила уклончивый ответ. — Как ты будешь обратно-то прыгать, ты подумал? — интересовалась между тем мамаша. — Подумал. — И чем ты думал? Папа, однако, показал глазами на какой-то предмет за спиной мамаши. Зрители прибывали, собирались на бесплатное предзакатное зрелище. Мама повернулась. За ней действительно лежало небольшое деревянное сооружение, что-то вроде наспех сколоченных мостков. — И как я потащу туда эту хренотень? Ни слова не говоря, какой-то то ли охранник в камуфляже, то ли просто одетый в камуфляж молодой человек с бритым черепом шагнул в воду, подхватил мостки и положил их одним концом на берег и на плот другим, получился мостик. Мама девочки уж собралась рассыпаться благодарностями, да только охранник сам вскарабкался на мостик, и вот он уже на плотике. — Форт Байард, епт, — крякнул молодой человек.

   Не успела мать оглянуться, как девочка взбежала по мостику на плот в объятия к папе.

   — Немедленно назад! — заорала несчастная мать.

   Прохожие заволновались. Одни говорили — плот-то не резиновый. Другие смеялись, какой-то пожилой мужчина взял мамашу под ручку, стал уговаривать ее успокоиться. Мать между тем явно находилась в нерешительности. Материнский инстинкт гнал на плот к дочке, в то же время ступить на шаткий мостик она боялась. Да и вообще ситуация ее не забавляла, и темнело к тому же. Край солнца уже спрятался за верхушками осин, окружавших пруд со стороны шоссе Энтузиастов.

   Неожиданно пожилой мужчина, вцепившийся в локоток матери, был грубовато отстранен. Юноша, в узкой маечке не по погоде, под хохот подружек на берегу легко подхватил нерешительную мамашу на руки и взбежал с ней на плот.

   Ура! — заорали все на плотике, а нетрезвый мужчина, с которого все и началось, — громче всех. Плот пошатнулся, мосток свалился в воду и, видимо, что-то оторвалось там от его дна, потому что он поплыл от берега под хохот мужчин и визг женщин.

   Солнце уже почти исчезло за деревьями. Закат был красен.

   Плот, не спеша дрейфующий к середине пруда с мужчинами, женщиной и ребенком, вдруг притихшими, производил странное впечатление. Как будто смутное беспокойство пробежало — как рябь от брошенного в воду камня. Даже зрители на берегу как-то притихли, замерли.

   И в этот момент произошло то, чего никто из населения плотика не ожидал. Из лебединого домика вдруг выбежала крыса. Это было настолько неожиданно, что — нет, женщины оцепенели — а вот Дмитрий Семеныч вдруг вскрикнул и отшатнулся, нечаянно облокотившись на папу девочки, а тот, столь спортивный казалось бы, потерял равновесие и начал падать, инстинктивно хватаясь руками за охранника, отчего плот накренился, крыса соскользнула в воду, пьяный ухватился за домик, девочка закричала МАМА! но мама уже падала в воду вместе с обхватившим ее качком.

   Стоявшие на берегу онемели от ужаса. Потом все враз закричали. Кто-то кричал СПАСАТЕЛИ! кто-то кричал ДА ПОМОГИТЕ ЖЕ! кто-то просто орал ААА! наиболее отчаянные бросились в воду в чем были, поплыли к центру пруда, на котором по-прежнему был плот, да только теперь на поверхности было видно его увитую водорослями изнанку.

   Девочка схватилась за плечи оказавшегося рядом охранника. — Держись, малышка, — сказал он, но голова его ушла под воду, потому что его схватила сзади за волосы обезумевшая мать девочки. Тот самый нетрезвый мужчина с огромным брюхом был один из немногих, кто еще что-то соображал. Одной рукой он отдирал мамашину руку от волос молодого человека, подгребая другой, чтоб держаться на плаву. Но как раз это ему и не удалось, потому что в ногу ему вцепился качок, лягающий ногами пытавшегося уцепиться за его кованый ботинок Дмитрия Семеныча. Отец девочки уже выпустил полы его пиджака. Подплывшие спасатели застали на поверхности лишь гирлянды пузырей.

   Мужчины ныряли. Но выловить не удалось никого.

   Многие плакали.

   На следующий день пруд оцепила милиция. Поиски продолжались три дня. Трупы не всплывали. Обшарили баграми илистое дно. На третий день на берегу появились водолазы.

   Следователи установили необычные обстоятельства. Не надо было быть специалистом, чтоб понять: не все так просто в этой, обычной, в общем, истории. Достаточно было взглянуть на «плотик», который отогнали к берегу. Нижняя, подводная часть его была сколочена из здоровенных бревен, перевернуть такую конструкцию не смог бы и взвод солдат. Странная история.

   Опустившись на дно, водолазы обнаружили и здесь немало странного. Прежде всего оказалось, что пруд, который почему-то считался мелководным, на самом деле представлял собой котловину, заполненную водой. В центральной части, самой глубоководной, они вскоре обнаружили сооружение, формы которого под слоем ила казались в высшей степени странными. Нагромождения плит или камней смутно напоминали развалины огромной усадьбы, но только откуда было взяться усадьбе на дне котлована? Наконец им удалось проникнуть внутрь странного сооружения. И здесь их ждал сюрприз, на этот раз приятный: в просторной подводной зале под потолком скопился огромный пузырь воздуха, которым еще дышали семеро «погибших».

   Их так и обнаружили, вцепившихся друг в друга: охранник в девочку, мама в охранника, нетрезвый в маму, качок в нетрезвого, Дмитрий Семеныч в качка, а папа в Дмитрий Семеныча, девочка же держала за руку папу, замыкая цепочку в хоровод, медленно вращающийся в воздушном пузыре под куполом Дворца Крысы. Хозяйка Дворца тоже была жива, только она распухла до гигантских размеров, настолько, что даже сидя на своем малахитовом троне, одна спинка которого была как минимум десятиметровой высоты, без усилий дотягивалась усатым носом — каждый ус был с руку толщиной — до воздуха. Или это была гигантская нутрия.

   Вот так жуткая история закончилась благополучно. Загадочное исчезновение тел объяснилось, даже сомнения в возможности перевернуть плот разрешились. Следствие сделало вывод, что Инна Терлецкая, хозяйка подводного Дворца, любившая бывать в домике на плотике, обладала огромной массой, так как состояла из сверхплотной гигроскопичной материи. Раздраженная шумом, она покинула домик, который, заметьте, находился на его середине, и, скользнув на край, конечно, опрокинула его своей нечеловеческой тяжестью.

   Принявшая в воде свои естественные размеры, Терлецкая, будучи вынута на сушу, вновь уменьшилась до мелкой крысы и, как говорят знающие, навсегда покинула имение.

   Спасенные живы и здоровы. После того как хоровод расцепили, их забрали родственники. Все семеро не говорят. То ли им нечего больше сказать, то ли те разъяснения, которые они получили в подводном Дворце Крысы, обязывают к молчанию.
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    НА МОСТУ
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I

   В качестве тормоза Го применял охлажденные пары натрия, тогда как группа Уодсворта использовала для этой цели газообразный рубидий (металл щелочной группы). Чтобы не утомлять публику, не стану пускаться в подробные описания процессов. Поясню лишь, что, когда переносимая фотонами информация считывается, преобразуясь в спин атомов газа, кванты света теряют энергию. Приостановившись, они затем могут снова набрать свою обычную скорость, то есть, как нам известно еще со школы, 300 тыс. км/с. Хорошие новости вызвали, надо сказать, новую волну энтузиазма в отношении квантовых компьютеров.

   Ни Го, ни Уолсворт, однако, не были столь наивны, чтобы поверить в быстрое разрешение всех проблем, связанных с квантовыми компьютерами. Мы, физики, замечу в скобках, любим иногда помечтать, но мы не легковерны ни в коей мере. Нет, легковерный физик, это, простите, оксюморон дурного вкуса, этакий «плачущий большевик». Да, фотоны легко перемещать из одного места в другое, но «поймать» их «на том конце» — настоящая проблема, к которой мы еще только-только подступаемся.

   И все же я закончу, с вашего позволения, на высокой ноте, ибо в любом, в любом случае появление квантовых компьютеров будет означать революцию не только в вычислительной технике, но также и в технике передачи информации, в организации принципиально новых систем связи типа квантового интернета и, может даже, а, пожалуй, и станет — мы уже можем положительно утверждать это — началом развития новых дисциплин науки, а по сути, новых территорий человеческого знания.

   Вопросы?

   Исцарапанная мелом черная доска, никаких ноутбуков, проекторов. Стиль!

   Молчание. Потом аплодисменты. Светочка хлопнула в ладоши, и зал сдетонировал. Ураган, короче. Разве что на бис не вызывали. Прошло несколько минут, Света бочком пробирается к сцене, по стенке уже крадется хьюлетовский сисадмин, отцеплять проекторы и хабы. Зал зашевелился, вспомнив о фуршете, но тут Сергей Городничий решительными, широкими шагами подошел к сцене, легко запрыгнул на нее и взял микрофон.

   Я чувствую себя неловко, как, наверно, чувствует себя абитуриент Гнесинки, которому предоставляется возможность продемонстрировать свои голосовые данные после того, как зал только что пустил слезу на выступлении мэтра. (Захихикали там сзади. Серега тоже может иногда сказать, за то и держат.) — Но я как раз голосовые данные, так сказать, нашей почтенной публике не планировал демонстрировать. Совсем другое заставило меня вырвать у вас еще минутку внимания и отвлечь от приятных мыслей о предстоящем фуршете, который пройдет в соседнем зале (а вот это он зря, грубовато). Кстати, мы благодарим вас за ваше терпение, ведь прослушать эти, порой непростые и непривычные даже для технически подкованных людей выступления, это не каждый осилит. Но не в этом дело. А дело в том, что у Алия Маратовича сегодня день рождения, и не просто день рождения, а круглая дата. Ему исполняется сегодня, простите. Алий Маратович, если разглашаю вашу маленькую тайну… — Да нет, нисколько… — Алию Маратовичу исполняется сегодня восемьдесят лет. Поздравляю вас от всей души!

   Овации. Ну все теперь, расходятся, повскакивали с мест, хлопают сиденьями. Оголодали бедные.

   Но каков! Колосс, кроме шуток.

   Алий, дай я тебя обниму!

   Обнимается со своими. Господи, какие все старые уже. И какие-то потрепанные рядом с этими хьюлитовскими лощеными манагерами. Ладно, грех — тоже ведь толковые, грамотные ребята, что там говорить, не груши околачивают. А околпачивают. Все-все, молчу. Молодцы ребята. Все очень корректно. Ну Сан Майкросистемс любимых лягнули, это святое, как без этого, все не могут простить, что Сан в Универе гнездо свил: и Ред Лаб там, и хрен в ступе. Главное, что стол зашибись. Что у вас за вино? Вот это, красное, что за вино? Шато-де-флер вы хотели сказать, видимо. Смешно, они и сами не знают. Хотя чего им знать-то, это мы должны знать, если еще претендуем на роль интеллигенции, которая всегда главная, роль в смысле, даже если и сводится к «чего изволите».

   Ну это ты, Василий, загнул. Желчь разлилась опять с похмелья, понимаю. А ты пей Тан, знаешь Тан? Да сейчас в каждой палатке продается. Вроде айрана, оттягивает отлично.

   Отстань. Давай еще за бокальчиком сходим. Пока этот их, кто он, ви-пи-бизнес девелопмент, что ли, с Алием щеки надувает, старательно делает вид, что понимает что-то в квантовой механике. — Может, и понимает, ты-то откуда знаешь? — Да ладно, экономический он кончал, знаю я его.

   А что это за еда, в общем-то? Да херня это, если разобраться. Тартинки все эти, канапэ. Смех. Почему канапэ? Канапэ, между прочим, это диван по-французски. А все канапэ, канапэ. Вот эта девка их пиар, Светочка, симпатичная деваха, ничего не скажу, и сисястая, но что она знает про канапэ? Хотя, может, и знает. Они языки-то знают: папка забашлял, вот тебе и язык. Если с самого детства, чего ж, дети-то все талантливые, как губки впитывают. Светочка, идите к нам! Щас, как же. Откуда вот она такая тут взялась? Из МИМО, наверно, то бишь МГИМО, или из Плешки. Из провинции наверняка, энергии, как у атомохода Ленин, прут как танки, свежая кровь, закон природы, было и будет. Это мы все сидим, на кухне мировые вопросы все решаем. — Опять понесло. — Да я так, деваха классная, эх, был бы помоложе. Они, надо сказать, быстро пообтесываются, даже лоск какой-то появляется. Смотри, как держится.

   Да хрен бы с ней, ты на Алия посмотри!

   Хоро-о-ош.

   Сияет Алий. Его день.

   Сегодня мой день. Надо же, все удавалось. В ударе я. Э-эх!

   Смотри, смотри, даже пританцовывает, старый-то.

   Спасибо за все, друзья. И я рад. Когда еще всех соберешь, на похоронах разве что. Спасибо, что пришли. Я вас всех очень, очень люблю. И ты здесь! Дай обниму. Все здесь, ну надо же.

   Туалетной водой побрызгался, дед. Красавец. Дед, ну ты сегодня элегантен, однако. Как денди просто. — Спасибо, милый. Очень приятно это слышать, я старался. Это Саша, мой внук. — Будущий физик, наверное? — Нет, не дай бог. Лирик. А может, бизнесменом станет, уж очень деловой. — Все, все, дед. Твое здоровье, общайся, тусуйся, сияй, я пошел.

   Ну а мы выпьем еще. За что пьем? — За именинника, разумеется. Дальнейших успехов тебе, Алий! — Не надо мне дальнейших. Это перебор, как в преферансе. Главное, вовремя уйти.

   Главное, вовремя уйти, оставшись в памяти победителем. Хотя бы не проигравшим.

   Но что, Алий Маратович, значит для ученого «уйти»? Бросьте вы. Это же все-таки не поп-музыка, это не эстрада, не художественная гимнастика. Это ж все при вас останется. Разве можно приказать себе перестать мыслить? Мыслю, следовательно, существую, когито эрго сум. Знаете анекдот про Ландау? Лежит он в больнице после той катастрофы, приходит к нему один из учеников, Иванов, скажем, забыл фамилию, ну и говорит: не знаю, сможете ли вы быть нашим Ландау, но я так рад, что вы живы. А Ландау говорит: не знаю, смогу ли быть Ландау, но Ивановым-то смогу быть в любом состоянии. — Хм. Нда. Может, это Абрикосов, хе-хе, ученик-то его был, лауреат наш? — А что, Абрикосов-то, пожалуй, и покруче Ландау будет. Что он открыл, Ландау, положа руку на сердце? Назови мне полдюжины серьезных открытий. А? И никто не назовет. Кстати, вы знаете, этот миф о евреях физиках… в общем слухи преувеличены, там много русских фамилий. — Ну понесло. Не наливать больше ему. — Алий еврей, кстати? Зря смеешься, между прочим. — А кто его знает. Он сам не знает кто он. Он же детдомовский, ты что, не знал? А где он, кстати?

   А он ушел уже.

   Он ушел под шумок. Ушел, никто и не заметил. Исчез.

   Ушел старик. Но не к себе, в академическую двенадцатиэтажку на Академика Ферсмана вернулся, не в свою одинокую, в неприбранную свою квартиру, замусоренную репринтами да распечатанными из интернета статьями, не в логовище свое, где на помойное ведро надет полиэтиленовый пакет из Рамстора, а в пакете бумага, сор, обломки печенья Юбилейное, заплесневелый латышский сыр, хоть бы пакет выбросил. Да, надо было прибраться. Нехорошо. Хотя все равно. Он поворачивает к Дворцу пионеров, огибает пруд (легкий туман напоминает ему о куске тюля, которым набрасывал оператор на объектив телекамеры, чтобы снимать таких, как он, стариков и старух), в котором отражается гостиница Орленок, облюбованная корейцами. Старушки навстречу. Темно, тюль не нужен. Матрона с французским бульдогом, рядом какая-то сухонькая, в огромных очках и зеленой курточке. Точный подросток-велосипедист, нелепо задирающий коленки на столь же нелепом, весь из пружин, велосипеде — удивительно, ведь он, Алий, дожил до второго изобретения велосипеда, а это уже звучит, как второе пришествие, это перебор, пора заканчивать. Это даже смешно. Так можно дотянуть и до квантовых компьютеров. Нет, ни за что, пусть останутся бесплотной мечтой, не надо. Хватит.

   На смотровой площадке лотки с матрешками, велосипедисты, байкеры, молодожены выходят из длиннющего лимузина с красными лентами, неуклюжие девочки и их мамы на роликах, шумные немцы, корейцы (южные, разумеется, вот дожил и до южнокорейцев, кто бы мог подумать), музыка электронная унц-унц, мороженое в стаканчиках, джин-тоник, пиво, чипсы в руках и под ногами, группа мордатых молодых мужчин в пиджаках покидает Рыцарский клуб. Дорогие джипы. Дешевые неджипы. Колясочки с многообещающими младенцами. Работает кресельная дорога. То ли еще будет.

   Он спускается на полвитка по серпантину, спотыкается о пластиковую лохматую сетку, укрепляющую склон, дальше направо по тропке, неловко подныривает под грязный трос старого подъемника, не запачкав свой элегантный пиджак цвета кофе со сливками.

   Здесь уже другое. Не пусто, не одиноко, нет. Но и нет праздничной толпы, и это уже они, Воробьевы горы, почему-то родные, хотя с чего бы? Где я родился? Тайна. И вряд ли я разрешу ее, переселившись даже в другие миры, что, может статься, произойдет скоро, а может быть, и очень скоро. А вот где умереть — да, этот выбор в руках человеческих, в определенных пределах, разумеется. Другой вопрос, как воспользоваться этим правом выбора, да и стоит ли. И последнее дело — оболочка бренная. Тоже, конечно, не в нашей власти, мы-то уж далече будем, а, пожалуй, наиболее контролируемый процесс, удаленно, так сказать, как бы из прошлого. А раз так, то и решить бы, сделать все зависящее. Ан нет. Лень-матушка вперед нас родилась. Не до того вроде, куда б живое еще тело деть, а тут оболочки какие-то… Отговорки, отговорки.

   В таком вот, не то чтобы мрачном, скорее элегическом настроении поднимется наш герой по асфальтовой тропке к странному раздвоенному монументу. Этот, между прочим, обелиск воздвигнут на том самом месте (будто бы), где Герцен и Огарев дали друг другу клятву. Что за клятва? Бог весть. Важно ли? Была да сплыла, вместе с клятводавателями, клятву похоронили, поставили в память странную раздвоенную плиту или, если угодно, две плиты, изваяния, разделенные волнообразной трещиной, плиты, рискнем предположить, символизируют тех двух друзей, давших клятву здесь, на Воробьевых горах. Впрочем, ни строчки об этом на плите нет, есть мат, граффити, а про друзей — нет, да и граффити так себе, слабовато, в какую-нибудь Португалию бы их, скажем, на стажировку к местным тинейджерам, а может, просто на краски хорошие денег не хватило у анонимных авторов. Ну а кто хоть строчку из Герцена помнит, не говоря уж об Огареве? Никто. А клятве вот памятник поставили. А мне вот клясться уже поздно, клятва в будущее проецируется, а у меня уже нет будущего. Я устал от будущего. Хочу сюда. Хочу здесь лежать. Вот так лежать.

   Он ложится на жухлую траву. Лежит и смотрит в наше северное небо с помятыми ветром облаками, как бы примеривается.

   Вам плохо? Помочь?

   Нет, спасибо, мне хорошо. Это… прихоть.

   Отряхивается. Да, прихоть, но я бы хотел быть похоронен здесь на Воробьевых горах. Но это почти невозможно, нереально. Никто не даст меня здесь похоронить закопать несмотря на мои заслуги перед отечественной наукой. Может быть сделать это тайно? Кто-то украдет мой прах из ниши в стенке в дальнем конце колумбария Николо-Архангельского крематория. Ночью, тайно. И так же тайно закопает здесь. Где? Может быть, прямо здесь, рядом с монументом? Нет, лучше тут, левей, и земля тут мягче, кажется, хотя о чем я говорю. Поздно. Да и некому. У меня ж никого нет. Кому бы я мог доверить столь щекотливую операцию? Забыл я. Нет у меня никого.

   II

   Прям хоть топись. Или напиться?

   Нет, прыгнуть, и все. Страшно! Ужас как страшно. Уж лучше напиться. Лучше, но противно.

   Плюет, плевок не спеша летит вниз, ветер мотает его в разные стороны. Исчезает, опять мелькает в пучке света. Исчез.

   Высота-то какая, летит, блин, полчаса. И вода какая-то черная, ужас. Как это можно, взять и утопиться? Или это все выдумали? Писатели?

   Блин, страшно-то как даже голова кружится. Пить надо меньше. Вон еще один стоит, алконавт. Прыгун в воду. Что ж так все плохо? За что это мне?

   Не, точно. Вот старый под. Прыгнуть хочет, точно. А прикольный, в черных очках, в вельветовом пиджачке из секонд-хенда. Лысый, прикольный.

   — Прекрасная погода сегодня, не правда ли, дедуля?

   — Прекрасная. Дивная погода.

   — Ты, дедуля, случайно спрыгнуть не собираешься? Очень смотришь в воду странно.

   — Не знаю.

   — Не надо, деда, ни к чему это в твоем возрасте. Страшно. Вода холодная. А такой вот день. В такой день топиться?

   — Именно. В такой и надо топиться. Если топиться, уважаемая. Как вас зовут?

   — Катя. Не топись, деда. И так погано на душе. Давай лучше поговорим, мне поговорить не с кем.

   То есть есть с кем, но не хочется. Твари. Твари все. Ненавижу!

   — Ты, деда, не грусти. Мне тоже грустно. То есть не грустно, а просто повеситься хочется. У тебя там нет в дипломате коньячку случайно? Мой дед всегда с собой носил. Так и помер с дипломатом в руке. Нет, правда.

   Прикольный поц. Сколько ему? Шестьдесят? Девяносто? Черт их знает, старичков, не разберешь. Опять в воду уставился, блин, ебнулся совсем, поц. Э-э, дедуля, ты чего? Давай пойдем выпьем по кружечке, у меня деньги есть, ты не смотри, что у меня джинсы драные, это нарочно.

   Алий Маратович вздыхает. Поворачивается к Кате, снимает черные очки, кладет в нагрудный карман своего кремового пиджачка.

   Я хотел уйти красиво, Катя.

   Пойдемте, Катя, пойдемте. Конечно. Пошли туда, в сторону центра. Все-таки вниз идти, не вверх, а я устал сегодня что-то. Погода-то какая, ясная. Я люблю Москву. Вы любите Москву?

   А за что ее любить? Ну люблю.

   Я вот всегда любил Москву, Катя. Вам не претит моя стариковская словоохотливость? Это издержки возраста, это неизбежное. Москву испортили, говорят, мол, не та она, не Москва уже. Снобы они, Катя. То зверушки им не те, ну на Манежной которые, Петр в трусах им не угодил, щиты рекламные там и сям, светят неоном не там, где надо. Все правда, а все равно хороша. Как вам кажется? А? Вон, Новодевичий, не хорош разве в лучах заходящего солнца, а небо-то какое сегодня, а? А вон там, левей…

   Ты чо, дед, мы на экскурсии?

   Замолчал. А про себя продолжает, бродит взором по зубчатой панораме города, по зеленоватому на востоке небу, перечерченному цветным полосами дыма выживших ТЭЦ. Трубы, колокольни, сталинские шпили, лужковские башенки. А это что такое там, левей Новодевичьего? Хм. А, это башня у моста. Точно, мост Багратион, застекленный, бликует. А это еще что за чудо-пенек? А-а, это на Павелецкой, напротив метро, высотка такая безверхая. Почему безверхая, непонятно. Хорошо, пусть будет безверхая. Мост под ногами идущих дрожит, замирает, поезд с Юго-Западной прибыл на возрожденную станцию Ленинские Горы. Вновь полотно многострадального моста пробрало дрожью, поезд покатился под уклон. Катя думает о своем, о женском. Старик в уме пересчитывает сталинские высотки по головам: площадь Восстания, МИД, гостиница Ленинград, на Котельнической, так-так, одна за спиной, пять. Где ж еще две? A-а, вон она. Красные Ворота. А где ж седьмая? Тьфу-ты, Украину забыл. Все, сошлось. А там вон, видите, Катя, левее Украины, видите Украину? Новая высотка вон там, без шпиля пока, на Соколе.

   Блин. Триумф-Палас, что ли? Вот уродство-то, совок голимый.

   Вы правы. Катя, уродство. Было и будет, урод на уроде сидит и уродом погоняет, а это и есть Москва, да-да, а все вместе, знаете, как организм. Не музей, не мумия, что уже неплохо, согласитесь. Большой организм, большой город, живой город. Хорошо. Очень хорошо. А я вот хотел уйти, Катя, между прочим. Красиво уйти. Надо уходить красиво, не когда тебя просят надо уходить, боже упаси. Самому надо уходить. Однако хватит об этом. Да оставь ты в покое бутылку! Нелепо, ей-богу. Как хочешь, впрочем. То есть как хотите. Не мне вас, Катя, учить. Я уж свое отучил.

   Катя размахивается широко и швыряет пивную бутылку в черную бездну реки Москвы. У меня, деда, проблема. Но, боюсь, тебе мне не помочь. Девственности, деда, надо мне лишиться. Причем срочно. До понедельника. Такие вот, деда, дела.

   Смеется, поц старый. И правда, смешно. Ну что ты ржешь, как поц? Глупый дед какой-то попался. Ща лопнет сосуд какой-нибудь в башке и пиздец, вон как надулся на виске сосуд. Мама мия, да он совсем старый. Может, ему уже сто? А я со своими половыми проблемами. А у него не то что не стоит, он уже забыл, что это такое «стоит». Нет, не так: он забыл, что это такое «член», я знаю, так бывает. Почему они писаются-то, старики. Хочет поссать, а не знает, как это сделать, то есть не как, а чем, вроде была какая-то штуковина, а где что — непонятно, ну а сил нет терпеть и все под себя. Фу. Пойду-ка я, он, наверно, воняет. Нет, вроде не воняет.

   Дедуля, а можно вас спросить? Это деликатный вопрос я понимаю но интересно. Если не хотите не отвечайте канешна. У вас это самое ну короче стоит хоть иногда? Блин ну и вопросы я задаю. Что у него там может стоять. А чо? Я читала где-то забыла где там дедок вот такой зажигал по полной программе. Так что кто знает говорят же седина в бороду а бес в ребро. Хм. Борода не растет вроде татарин наверно у татар борода не растет. Зато другое растет. Может там порнушку внук принесет а он по-тихому днем когда внук в школу пошел включит видик и смотрит и давай типа наяривать под музычку. Фу. Гадость какая. Нет, не буду спрашивать не тронь клопа, вонять не будет, говорит народная мудрость. Прислушаемся к ее голосу.

   Деда, можно задать вопрос? Это самое, бестактный.

   — А зачем задавать, если он бестактный? — А интересно. — А и не буду отвечать. Позволь уж мне Катя, уклониться от ответа на этот вопрос, который вы же сами справедливо признали бестактным. Что до внука, то он не живет со мной. Один я, Катюша, совсем один я живу. Тихо живу, хорошо. Ничью жизнь не заедаю. Не станет меня, и не заметит никто. Какой же длинный мост.

   Все, не блестят уже купола Новодевичьего. И то сказать, к ночи дело идет. А скоро, Катя, дни станут коротки. Вам хватает времени в сутках? — Чево? — Ну я имею в виду двадцать четыре часа в сутках это мало или много, как вам кажется? Мне всегда казалось мало, сколько себя помню, а помню я себя с трех лет, представьте себе. Очень длинный день у меня сегодня, будто время остановилось, ну замедлилось хотя бы. Ну и переход, однако, отгрохали, как из фильма фантастического, но нам туда не надо. Куда нам надо — непонятно, но туда не надо наверняка. Свернем, пожалуй что, на Хамовнический вал. Вот ведь тоже название. Песня, а не название. Вроде как хамы в нем, а мягко, красиво звучит. А ведь я не знаю, что такое Хамовники, а ведь я чуть не всю жизнь прожил в этом городе, и ведь жизнь уже кончилась практически. Катя. — У? — Откуда происходят «Хамовники»? — От «хамовки». — От чего-о? — Ну такая кочерга, которой горшки таскают. Не знаю.

   Боюсь, что насчет хамовки вы заблуждаетесь. Впрочем. Хамовка, почему бы нет. Будь по-вашему, тем более что мне нечего предложить. Пойдемте по набережной, если не возражаете. Вам же все равно? Хамовка, хм. Да, я вас перебил, Катя, вы говорили о чем-то весьма увлекательном. — Да ни о чем я не говорила, это ты, дед, говоришь как заведенный.

   Да. У меня сегодня был трудный день, Катя. Черт, сейчас, кажется, нечто другое в понятие «трудный день» вкладывают, все так изменилось. — Проблемный, деда, проблемный. — О-о, спасибо, «трудный» нам оставили, и то слава богу. А сколько вам лет, милая? Вы выглядите совсем юной, но я, увы, уже эксперт никудышный, для меня теперь все юные. Вы, кажется, говорили о своих проблемах. Серьезных, видимо, проблемах, нет-нет, я не смеюсь. Но я сегодня плохой собеседник, Катя, такой уж день был проблемный, то есть наоборот, трудный, я хотел сказать. Ужасный я собеседник. Никакой, как теперь выражается молодежь.

   Да, так вы девственница? Похвально.

   Впрочем.

   Все же похвально.

   Вот старый поц, помнит. Я уж думала забыл, понесло куда-то в сторону, крыша отъехала, Хамовники, блин. Сто лет, возраст не шуточный. Хотя на маразматика не похож. Прикольный дед.

   Немного тележный.

   Но прикольный.

   Круто. Иду с каким-то дедом туда, не знаю куда. Про девственность перетираем. С первым попавшимся. А первому попавшемуся сто лет в обед. Это ебнуться можно. Ну и денек блин.

   Понимаешь, деда, есть один человек, который мне нравится. Никому, между прочим, не говорила. Терпеть не могу в жилетку плакаца, а тебе вот говорю. Ты мне понравился эта… расположил. Понимаешь, он, ну человек, к которому я, мягко говоря, неравнодушна… Неважно. В общем, он мне сказал. В самый, деда, такой как бы момент он прямо и говорит: что ж ты мне сразу не сказала, что ты девушка? Прикинь? Урод, блин. В общем, испугался он, деда. А чего испугался он, не понимаю. Ну девушка, и что? Что в этом такого? А он: ну нет нахуй-на-хуй. Оделся и ушел. Хули ты дед смеешься?

   Дед ходит быстро, по-молодому. Не медленно, во всяком случае, не по-стариковски. Ноги длинные, прямые, спина не сутулая, прямая. Почти. Дед всем дедам дед. Дед на зависть.

   Умный дед, элегантный почти что, такого не стыдно друзьям предъявить: а это вот деда, он классный, только старый. Да он и не старый!

   Не старый я. Мне просто много лет, но я не старый. И тем более не пожилой, ужасное слово, жухлое какое-то. Мне просто много лет, и я хотел уйти, как из спорта уходят в тридцать, а вовсе не потому, что стал стар, вовсе нет, просто потому, что всегда надо вовремя уходить, пока тебя не гонят хозяева, пока хозяева, так сказать, не дают тебе понять — сначала интеллигентно так, полуфразой, как бы проговорившись, что ждут, мол, их еще дела впереди, что на работу завтра, — а тебе все еще кажется, что ничего, еще одна дивная история, им понравится, они не пожалеют, ведь ты в ударе сегодня, а так и есть, хозяева и впрямь смеются, да. Но как-то уже не так, не беззаботно смеются. Ибо и им жаль, что ты уйдешь, но надо, надо уходить. Надо было уходить.

   Странный ты, деда. То ржешь как конь, невпопад, то затих вдруг. А я уж выкручусь. Говно вопрос. Отдамся первому встречному, потом приду к нему, скажу: не ссы, любимый, у меня все ок. Путь свободен, доставай свой инструмент и полный вперед и с песнями. Вот так. И все. Прям первому встречному и дам. А, черт, ты и есть вроде первый встречный. Нет, дедуля, тебе не светит. Ты для меня староват. Было б тебе лет на хм, на хм, лет на пятьдесят меньше, тогда б, конечно, хотя вот я читала… где это я читала?

   А можно твои очки померить? Модные очки у тебя, где купил? Ты очень модный дед, не вопрос.

   А вроде и полегчало, отлегло от жопы, как маменька говорит, дура. Топиться, топиться, надо же. Смешно. Из-за кого главное? Да пошел он. Черт, опять зареву сейчас. Дед, не смотри, я не люблю. Пожалуйста.

   Ну и ну. Ревет. Правда плачет. Носовой платок дать? — Ты чего, дед. Ну, покажи сначала. Нет, прости, сам им вытирайся, убери, меня стошнит сейчас. Да я уже не плачу. Это случайность, ошибка, баг. Я никогда не плачу. Я ваще с парашютом раз прыгала, если хочешь знать. Ты вот, небось, не прыгал с парашютом.

   Почему же? Довелось. Я…

   А, ясна, всю войну прошел. Ладна, давай платок. Ты видел меня в минуту слабости, это, дед, большая удача. Куда мы идем-то, кстати? В кабак? Неохота что-то в кабак, ну его. Пойдем знаешь куда? В МДМ пойдем, там нон-стоп. А? У тебя ж бессонница стариковская, угадала? А правда? Пошли, а? Может, там что покажут прикольное, да вообще какая разница. Там мешки такие, типа с песком, ну какая-то херь там внутри, я не знаю. Пошли, а?

   Какие мешки?

   А это такой зал во Дворце молодежи. Амфитеатр там уступами спускается к покрытой бежевым ковролином площадочке перед экраном. На уступах — кресла-мешки, их взбивают, как подушки. На них пристраиваются молодые люди. Возлежат, уплетают попкорн из огромных картонных стаканов. Пьют пиво или джин-тоник. Тихо беседуют о своем, пока на экране сменяют друг друга пронзительной красоты пейзажи — волей случая наших героев занесло на «Куклы» Такеши Кетано.

   Впрочем, это уже неважно, потому что они спят.

   Девушка посапывает, пристроив бестолковую свою головку на коленях разомлевшего старика.

   Сады острова Кюсю, раскаты стереофонического грома, сполохи проектора выхватывают из темноты переплетающиеся фигуры поздних зрителей. Старик вздрагивает во сне. Что ему снится?

   Бог весть.
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    ПОСЛЕ БИТВЫ
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С этого, что ли, все началось?

   Похоже, что так. Хотя к тому времени я успел влезть не в одну историю. Я уже не раз звонил Федотову, полковнику, Машиному шурину или деверю, короче, своему дядьке, просил помочь. Он с этим не торопился. Да и то сказать: как можно помочь человеку, который сам себе помочь не хочет?

   «как он прав, — терзался я, — как он прав, этот проклятый сноб, быдло я. какое же я быдло! нет. я хуже, чем быдло: быдло хоть плюнуть умеет, в рожу». Так я думал. Аккуратненькие два мидовских дома возвышались надо мной.

   Один — Цырлина, другой — Вадимов. От выпитого ли, от обиды на себя и на всех, я решился тогда на самый бессмысленный, дикий из моих поступков.

   Я пытался успокоиться. От нечего делать я попробовал вычислить окна Вадима.

   Машины у подъезда не было, а свет у него горел. Я поднялся. Сын Вадима открыл мне на пароль «Дядь-Валь». «Папы нет. Они уехали», — сказал он. «Я подожду их». Он скрылся в своей комнате, но запищал телефон и он вернулся. «Их нет, — подтвердил он, — это вы, дядя Наум?» Я прислушался. «Они не сказали ничего, дядя Наум… А вы меня спросите, я вам скажу… Нет, вы что, дядя Наум, наоборот: так — овца, а так — корабль… А это вы правильно помните: женский, женский… Ага, лучше папы. Передам». Он бросил трубку. Я заметил, что он еще подрос и почти не картавит. Я также заметил, что ему как-то не сидится. «Ты, может, хочешь в туалет, Антон?» «Нет, дядь-Валь, мне надо туда, в комнату».

   Я пошел за ним. Там творилось что-то страшное. Пешие и конные дивизии были расставлены по всему полу, но солдатики взобрались и на кресло, и на шкаф, и на заваленный рукописями стол Вадима. «А уроки?» «Нам пока не задают еще», — ответил он, передвигая пятерней целый отряд, отрезая путь танкам. Я опустился на корточки.

   «Кто воюет-то?» — не понял я странных опознавательных знаков. «Зайцы с евреями». Действительно, у одних к каскам прилеплены были пластилиновые уши, их противников отличали пластилиновые же носы. «Наши уже штаб взяли». Это и так было видно. На столе, рядом с машинкой, лежали вповалку связанные ниткой носатые, их охранял рослый индеец с ушами. К ключику, торчащему из ящика, была приделана пластилином бечевка, на которой раскачивался привязанный за голову носатый всадник с красным знаменем, судя по всему — главный. Я понял, что не нужен здесь, и занялся своим делом.

   В коридоре я сдвинул чуть трубку с рычага, чтобы было занято. Пианино стояло в большой комнате, на почетном месте. Я не сразу понял, как оно открывается, начал с глупости: стал переставлять безделушки, которые были на него поставлены. Мне казалось, оно должно открываться сверху или сзади. Но сверху никакой щели не было видно, а если бы оно действительно открывалось сзади, пришлось бы его отодвигать от стены. Об этом, разумеется, и речи не могло быть, хотя Антон и был занят плотно: из-за стенки доносились воинственные возгласы и что-то вроде фырканья, означающее, очевидно, канонаду. Я сообразил, что если б дело обстояло так, то Маша, женщина разумная, предупредила бы меня о предстоящих сложностях. Оказывается, крышка была спереди, снизу, надо было только надавить чуть, чтобы сдвинулся фиксатор. Там было довольно много пространства, стояла почему-то трехлитровая банка с водой, а сбоку, в пылище, — искомая коробка. Я переложил содержимое в пиджак, а коробку положил на место, чтоб все снова заросло пылью.

   Я вернулся к Антону — пора было сваливать. «А вы Хрюшу видели?» — спросил он, водя по воздуху пластмассовым самолетом. «Это свинья, что ли?» «Да нет, — засмеялся Антон над моей глупостью, — свинья же большая, как она здесь может жить. Это — Хрюша. В моей комнате». «Ну покажи», — смирился я. «Да вы зайдите и увидите сразу». Самолет завыл, вошел в пике и начал метать воображаемые бомбы. В его комнате в углу действительно стояла здоровенная клетка, на которую нельзя было не обратить внимания хотя бы из-за вони. Обвалянный весь в пшене и дерьме, там сидел жирный хомяк или что-то в этом роде. Я сделал Хрюше «козу», но ему было наплевать. В этот момент я услышал, как дверь комнаты захлопывается и ключ поворачивается в скважине. У них все комнаты запираются.

   «3-э! — крикнул я. — Антон! Я так не играю».

   Но он ушел в отцову комнату, к своим войскам.

   Мне было над чем поразмыслить. Сама по себе встреча с Вадимом меня не слишком беспокоила. Но неожиданность моего визита может навести его на мысль, и он на всякий случай проверит. Хотя он вряд ли знает, что я знаю. И тут уж разговор будет другой, и непонятно еще, чем все обернется.

   «Антон! Антон, черт тебя побрал!» — заорал я, одновременно барабаня пяткой в дверь.

   Он подошел. «Дядь-Валь, — сказал он, — я кончу сейчас и подойду к вам». «Антон! — закричал я. — Какого хуя ты меня здесь запер?!» «А папа сказал». «Что? Что ты несешь, Антон?» «А он, когда уходил, сказал: если вдруг, мало ли чего, дядь-Валь придет, ты его впусти и задержи как-нибудь» мне поговорить с ним надо. Так он сказал». При этом он опять явно сделал несколько шагов в направлении к арене боевых действий. «Антон! — заорал я опять в отчаянии. — Но он же не говорил запирать меня здесь!» «Не, дядь-Валь. — Он опять подошел. — Он сказал, поговори с ним, марки покажи. Я щас кончу и покажу».

   «Идиот! — кричал я. — Открой, идиот, или я здесь все вверх дном переверну!» Он уже не слушал. В паузах между своими криками я только слышал пфыканье, бвыканье и рычанье танковых моторов.

   Делать было нечего. Я сел, закурил и посмотрел с сочувствием на ни в чем не повинного Хрюшу. Он был беспокоен, возился в углу клетки.

   Я извлек его оттуда, подошел с ним к двери и ткнул слегка окурком в нежное брюхо.

   Раздался дикий звук! Дикий! Я даже затрудняюсь сказать, что это было. Крик? Писк? Вопль? Я даже выронил его на пол. Запахло паленой кожей. Впрочем, мне, может, и показалось.

   Антон подбежал тут же. «Хрюша! Хрюша!» — закричал он и захлебнулся рыданиями. «Открывай давай, или я не знаю, что я с ним сделаю». Он побежал за ключом. Хрюша, бедный, забился в угол под кресло. Я сам чуть не плакал. Но что я мог поделать?

   Он долго не мог открыть, потом бросился на меня, но я прошел в прихожую, надел куртку и вышел.

   Удалившись от места достаточно, я зашел в подъезд и достал сверточек. Развернул. Нда-аа — только и оставалось мне на это сказать. Сказывать-то было некому.

   Ночевал я на вокзале.

   Там было холодно и грязно. И спать было практически негде. Я пристроился кое-как на широком подоконнике, подстелив ворох валявшихся рядом газет. Сильно дуло.

   Новобранцы, щетиноголовые, нелепые, нерусские, гужевались в дальней от меня половине зала. Они имели вымотанный вид, побаивались пока своих сержантов и вообще будущего — они как раз производили мало шума. Кто спал, кто кивер чистил весь избитый.

   Граждане дрыхли по большей части вповалку, поставив рядом с собой ботинки. В таком виде даже люди явно цивилизованные производят впечатление нищих. Пьяный храп перемежался детским плачем. Не обошлось здесь и без цыган. Заснуть было невозможно.

   Но я заснул. Так я устал.

   Спал я, к счастью, недолго (к счастью — потому, что меня б продуло так что я не разогнул поясницу). Меня легонько похлопывали по плечу. Это был мент. «Здесь нельзя спать», — объяснил он. «Где же еще спать? Все занято». Один раскинулся даже прям посреди прохода, на каменном полу. «Не знаю», — просто ответил мент и, чуть подвинув лежащего сапогом с середины, пошел дальше.

   Я сел, продрал глаза. Рядом стоял и смотрел на меня парень.

   «Черт. Ты, что ль, Денис? Вот не ждал тебя здесь увидеть».

   «А уж я как не ждал!» — резонно ответил он.

   Опять из дома сбежал — понял я.

   «У тебя закурить-то есть?» — пытался я воспользоваться случаем. «Не курю я, дядь-Валь. Вы путаете». Спящий в проходе застонал, повернулся на бок, потом сделал еще оборот, откатившись ровно на середину. Денис сел ко мне на подоконник.

   «Когда ваш поезд?» «Мой поезд давно ушел», — сказал я. Он на меня посмотрел, ничего не сказав. Говорить нам обоим было нечего.

   «Когда наследственной болезнью

   страдают тело и душа», — вдруг начал я. Ни с того ни с сего, как мне казалось. Про старика, который давно не давал мне покоя, бродя как неприкаянный по мелколесью.

   «Не душа», — сказал Денис.

   «Не душа?» «Не душа». «Почему?» «Потому».

   «Что, он помнит эти стихи, что ли? — соображал я. — Когда ж я ему читал их?» Тут до меня начало доходить. «Ты помнишь это стихотворение, Денис?» — спросил я дипломатично. «Не-а». «Вспомни, я тебя прошу!» Он задумался.

   «Тата и клейких листьев запах,

   тата татата очертя,

   что очертя? Голову, наверно. Нет, голова не подходит.

   Татата выдуманы наспех.

   Но ты страдаешь не шутя.

   Окстись, кишечною болезнью болеет тело. Не душа.

   Пойди, укройся в мелколесье, присядь, бумажкою шурша.

   Коль не дано освободиться

   ни от того… ни от сего… нет, не помню».

   «Когда же ты читал мне их?» Он не ответил. Предоставил мне право вспомнить самому. «Ты сочинил их, когда она вышла за него замуж?» «Да».

   «Стихи-то слабые», — добавил он.

   Я вспомнил. Они лежали тогда на столе.

   Он покосился на сверток. «Это то, о чем я подумал?»

   Я не ответил. Поднялся и ушел, пробурчав: «Бывай, Денисик».

   Интересно, с каким выражением он глядел мне вслед. Не интересно. Я не обернулся. Шел, так сказать, навстречу своему будущему, то есть от одних неприятностей к другим, покрупнее. Но сверток тот я оставил в привокзальной урне.
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    В ДОМЕ
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Каждый из нас имеет более или менее верное представление о сумасшедшем доме. Менее, чем о, скажем, пансионате Клязьма, и более, чем о жизни в Соединенных Штатах. Утверждения вроде «жизнь наша и есть настоящий дурдом», перенесенные на бумагу, выглядят безвкусицей уже чрезмерной, однако в известном смысле справедливы. Во всяком случае, и в дурдоме, и вне его стен жить почти одинаково скучно.

   Если бы не романтический ореол вокруг подобного рода заведений, вряд ли б находились еще юноши, мечтающие хоть на чуть-чуть очутиться в психиатрической клинике или, скажем, в тюрьме. Ореол, это ясно, связан с относительной недоступностью этих мест для массмедиа и рядовых посетителей. Опыт нашей лечебницы это доказывает. Зрители, приглашенные на устроенную у нас согласно велениям времени выставку творчества душевнобольных, были поголовно разочарованы.

   Я быстро перезнакомился с контингентом. Вопреки моим ожиданиям чуть ли не каждый второй пациент оказался и впрямь психически нездоров. Уклоняющиеся от воинской повинности или от, опять же, тюрьмы, хоть и превышали численностью, но не делали здесь погоды. Персонал был не слишком любезен, но и без явных садистических комплексов, а врачи — вовсе не так безумны, как того требует массовое сознание. Я всегда быстро входил в контакт с самыми разными людьми, никогда не руководствуясь в выборе образовательным или имущественным цензом.

   Душой нашей палаты был высокий шатен с отрывистым смехом. Он научил нас приманивать голубей хлебным мякишем. Пользуясь попустительством санитаров, не понятным мне поначалу, мы выбрасывали за окно хлебные шарики на нитке, к концу которой что-нибудь привязывали: фантик от конфеты или подобранный в углу ординаторской использованный презерватив. Глупые птицы глотали без колебаний и, увешанные всякой дрянью, ошалело кружили по больничному двору, преследуемые беспощадными сородичами.

   Я дружил поначалу с молодым человеком, Илюшей, попавшимся на крупных валютных операциях. Ему грозил большой срок, и вид у бедняги был затравленный. К нему приходила часто жена, очень симпатичная, одетая всегда скромно, он давал ей кое-какие указания насчет помещения капитала на время его пребывания у нас. Жена заметно нервничала и мешала ему говорить при нас на эту тему. Уходя, она обычно плакала.

   Был у нас еще ленинский стипендиат, зарвавшийся в спекуляции компьютерами. Маловыразительная личность, мне, пожалуй, нечего про него рассказать. Был директор завода, я так и не понял, нормальный он или нет. И те и другие это иногда скрывали. Разумеется, здесь не обошлось без американского шпиона. Наш, в миру его звали Вадимом Константиновичем, работал долгие годы в одном закрытом НИИ, инженером. Год назад он явился с повинной в приемную КГБ СССР. Ему не поверили. В доказательство он раскрыл туго набитый дипломат. Из него вывалился на стол ворох переснятых ведомостей, накладных, заявлений на отгул и обоснований на спирт. Он, Вадим, был неплохой малый, прекрасно знал географию США и тамошний образ жизни, развлекал нас прекрасными фотографиями: его красавицы жены, машины, небольшого спортивного самолетика, его ранчо. Из рекламных проспектов, наверно. Интересно и с долей иронии рассказывал о буднях американских спецслужб.

   Мне было с кем поговорить и о литературе. Еще войдя в палату, я сразу обратил внимание на спящего, на одеяле у него лежал раскрытый «Орел» Кастанеды. Но хозяином книги был, выяснилось, бодрствующий Миша, смазливый такой еврей родом из Киева. Чтобы попасть сюда, этот жулик переписал целиком роман «Как закалялась сталь» и отнес в редакцию со своей подписью. Но предметом его гордости был не этот своего рода подвиг, а то, что, доказывая комиссии психиатров свое авторство, он не утрудил себя ничем, кроме приблизительного воспроизведения доводов борхесовского Пьера Менара, автора «Дон Кихота». Миша боготворил великого слепого и еще советского миллионера Артема Тарасова, народного депутата.

   Но самым интересным собеседником был, безусловно, Саня Чуйков, доктор наук из ФИАНа, аспирант академика Сахарова. Он ушел из аспирантуры и работал то сторожем, то лифтером, чтоб посвятить всего себя чтению, преимущественно русских философов: он цитировал мне Франка и Соловьева целыми главами один к одному — я сверял.

   Саня любил стоять у окна и глядеть в пространство молча или шептать туда что-то, едва шевеля толстыми губами. Я спросил его наедине, с кем он там беседует. Он беседовал с элементарными частицами, которых знал множество и с красивыми именами, например: фермион, глюон, который, оказывается, отвечает за самые сильные взаимодействия; и еще с буквочками, как пи-пионы или мю-мюоны, из которых состоят все нейтрино и позитрино. Мы беседовали часами.

   «Зачем выдумывать, — говорил он, — лучше об этом все равно не скажешь: «Мы имеем таким образом, силы, которые, во-первых, действуют вне себя, имеют действительность для другого, которые, во-вторых, получают действие этого другого, или для которых это другое имеет действительность, или представляется им, и которые, наконец, имеют действительность для себя — то, что мы называем сознанием. Такие силы суть более чем силы — это существа.

   Таким образом, мы вынуждены признать, что атомы, т. е. основные элементы всякой действительности, суть живые элементарные существа». Он вздохнул. «Это из четвертого чтения», — пояснил он. «А как вы общаетесь?» «Невербально, разумеется». Он вздохнул еще раз и посмотрел в окно. «Они что-то сообщают тебе, частицы?» «Они делятся со мной своей тоской». «Тоской?!» «Да. Не совсем в том смысле, в бытовом, но, в общем, — тоской. И здесь я не совсем согласен с русскими космистами, которые фактически включали в свои системы Эрос в платоновом смысле как конструирующую силу мироздания. Строго говоря, она не универсальна». «А универсальна как раз тоска?» «Да».

   Он и сам был постоянно грустен. Семейная жизнь не ладилась. Его жена все же посещала его иногда. Это была неприятная, некрасивая, сексуально озабоченная женщина, но у нее были неожиданно нежные руки и белая бархатистая кожа. Я трахал Веру — так ее звали — в одно из посещений, в нашем, кстати, туалете, в задний проход. О ней я еще хочу сказать пару слов позже.

   Меня тоже посещали, разумеется. Разумеется, приходил Витька с новостями и подарками из гипса и дерева. Ему, кстати, наша выставка тоже не понравилась. Мало безумия. А там ведь были любопытные работы.

   Был рисунок карандашом с соловьями на ветке, с беседкой и даже Большой Медведицей в правом верхнем углу. Вы бы видели! Каждый листик, каждый завиток выведен с такой любовью, с таким тщанием. Врач Дим-Димыч объяснил мне, что маньеризм такого сорта характерен для больных, склонных к насилию (автором данного шедевра был убийца своей жены). Разве не интересно? Но Витька — художник старой формации, для него произведение существует само по себе, без истории и предыстории. Мне он подарил свою гравюрку по случаю: «Алень и де Сад за дружеской беседой в Шарантоне», на которой мы сидим в вольтеровских креслах, с кофе, в окружении губошлепов-олигофренов и узкоглазых даунов.

   Навестил меня и мой читатель, которого я, если вы помните, некогда учил думать. Он ушел с кафедры, бросил и стали, и сплавы напрочь и теперь фактически возглавлял мой семинар «Школа риторики» в Литинституте. Обрюзг. Женился на дочке проректора.

   У какого-нибудь впечатлительного читателя может сложиться представление, что я проводил здесь время в окружении ярких личностей, хотя бы индивидуальностей. Это не так. Во-первых, в таких местах встретить их не намного больше шансов, чем в «жизни». Больница же любая способствует выявлению за короткий срок многих свойств, особенно экстремальных и вымышленных: в нескончаемой больничной говорильне.

   Когда, например, я лежал с шеей (в травматологическом отделении, уверяю, вы получите не меньше впечатлений, хороших и разных, чем в самом разухабистом дурдоме), у меня были тоже занятные соседи. Справа — тип с трещиной в основании черепа, он извел, стервец, полбанки моего французского дезодоранта, брызгая им в свою гнилую пасть, чтоб приглушить запах портвейна перед посещением матери, маленькой старушонки из глубинки. «Мать мне жалко», — говорил он, всхлипывая. Слева лежал оболтус лет четырнадцати-пятнадцати, поселившийся здесь надолго после игры в жмурки на крыше своего дома.

   Так вот, мне известно, что алкаш устроил его потом к себе в институт: он был там деканом. Переписывался с Ильей Пригожиным. Жена его, сука в коже и в норке, приносила парню, который уж полгода ел и делал кака кверху жопой (у него был перелом седалищной кости), конфеты «Вечерний звон», декан приговаривал: «Учиться, учиться тебе надо, обормот». «Зачем, дядь?» «Чтоб достичь того, чего я достиг!»

   Он делился со мной и со страховым агентом: его аспиранты приносили в палату пузыри со спиртом, щедрый был декан, царство ему небесное. Его любили студенты.

   Здесь же, если разобраться, кроме моего физика Чуйкова был лишь один человек, достойный упоминания: художник Володя Яковлев. Те, кто постарше, знают это имя. Мы были знакомы, но он давно уже не узнавал меня. Он ходил понурый, сутулый. Его не интересовала больше живопись, он отказался участвовать в нашей выставке, он вообще отказывался взять в руки кисти, которые ему подсовывали то родственники (дальние), то наслышанные о нем работники больницы — кто бескорыстно, кто — отнюдь нет.

   Даже цветы, которые он в жизни любил больше всего, его не трогали. Я договорился, что нас с ним выпустят за территорию, не бесплатно, разумеется. Мы молча, под руку, прошлись по бульвару, посмотрели афиши и остановились у дверей цветочного магазина. Я оставил его у дверей, зная, что он не стронется с места. Я вручил ему огромный букет. Володя молча взял его, мы двинулись обратно. Он только спросил, не опоздаем ли мы на обед. Он уделил им, цветам, внимания не больше, чем мне. На этаже я отобрал у него букет и отдал сестре. Великий художник равнодушно побрел к своей койке.

   Я тут упомянул вскользь о своих сексуальных победах и тем, должно быть, немало озадачил читателя. Объяснюсь. В этих гостеприимных стенах мои проблемы благополучно разрешились. Конечно, еще дома я почувствовал заметное улучшение. Может быть, постепенно восстановились все функции щитовидной железы, а может, я не могу этого исключить, повлияло то, что я наконец сбросил крест возложенной самим на себя мести. Но главное, бесспорно, — та атмосфера полной раскованности и открытости, которую я здесь нашел. Мое суперэго истончилось здесь, так сказать, до дыр, восходящие и нисходящие потоки вихрились в моем сознании.

   Здесь, в этих самых стенах, я впервые познал мужчину. Кто знает об этом чувстве не понаслышке (а это, я думаю, большая часть моих читателей), тот представит значение для меня этого шага. Мне казалось, я изменился даже внешне. Изменилась походка, манера разговаривать. Я стал спокойней, дружелюбней.

   Я познал (отдаю себе отчет, что это слово звучит тут напыщенно) мужчину с обеих его сторон. В первую же ночь меня изнасиловал при всех один продавец из комиссионного магазина, огромный, с огромным волосатым брюхом. Никто не спал, все притихли, прислушиваясь к нашим стонам. Он был из другой палаты, Коля.

   После этого случая он не здоровался со мной, только смотрел хмуро, из-под кустистых бровей. Он подходил ко мне дважды. Первый раз он внезапно протянул мне огромную пятерню и представился Колей. Он стал вдруг приветлив, почти ласков, ну и фамильярен, конечно, от этого никуда не денешься. Мы говорили с час. Он объяснил мне, новичку, после каких уколов плохо стоит, а после каких — не стоит совсем.

   В другой раз он подвел ко мне юношу, тонкого и в очках, и удалился тут же, сказав, что нам, то есть мне и юноше, есть о чем поговорить друг с другом. Юноша оказался моим тезкой. Он был крайне смущен ситуацией, мне приходилось тянуть из него все клещами.

   Суть дела была вот в чем. Он не был оптимистом, этот Валя, не верил в возможность отвертеться от армии. «Ну и хер с ней, послужишь», — утешал я, ведь оттрубил я почти год в ПВО, пока не комиссовали. Но дело-то было и не в этом даже, он боялся, что его там будут ебать. «Ну, не без этого, конечно», — согласился я, но тут понял, что это сказано было в буквальном смысле. «Ах, вот оно что. Да нет, старик, это вовсе не обязательно». Но Валя пребывал в мрачной уверенности. Настала неловкая пауза. Я начинал догадываться, а Валя, бедняга, видя это, совсем потерялся, тер очки и щурился.

   «Я хотел бы, если уж это суждено мне, то я бы хотел, я бы тогда хотел, чтобы… чтобы этим человеком стали вы». Я обнял его. «А что вы знаете обо мне, Валентин?» — спросил я. Его действительно так звали. «О, — воскликнул он, — я знаю о вас бесконечно много!» Это удивило меня. «Вы — Валентин Олень. Я читал ваши книги». «Алень, на А». «Простите… Там есть просто волшебные места. Хотите, я прочитаю, на память?» «Нет-нет, Валентин, зачем это. И я хочу вас предупредить. Эти книги и я сам, особенно, может быть, много хуже, чем вы думаете». Валя побледнел. Он принял эти слова за вежливый отказ. Пришлось взять с него слово не сходить с этого места, а самому идти к Дим-Димычу за ключами.

   В кабинете я раздел Валю, медленно, любуясь его стройной фигурой, разделся и сам, попросил его дотронуться рукой до моего члена. Он сделал это. Рука слегка тряслась. «Сожми. Смелей». Когда он разжал пальцы, член был упруг, налит кровью. Я попросил Валю плюнуть на его головку. «Зачем?» — спросил Валя. «Скоро поймешь», — подумал я. Чуть размазав слюну мизинцем, я повернул парня головой к окну и начал. Я старался причинить ему как можно меньше боли: на его век ее-то хватит с избытком, но слюна — никчемная смазка. Когда он надевал свои белые трусы, маленькое красное пятнышко проступило на них. Я взял с Вали обещание обращаться ко мне отныне на «ты».

   Дим-Димыч был хороший врач и хороший человек. Мы очень сошлись с ним. В отличие от других врачей, он назначал уколы только тем, кто действительно был болен. Мы играли с ним в шахматы, он играл неплохо. За игрой он много и интересно рассказывал, в основном про врачей и пациентов. Кое-что я записывал. Я, в свою очередь, сочинял для него оды, когда он ходил к кому-нибудь на день рожденья.

   Однажды в воскресенье у нас произошло небольшое событие. С утра, как обычно, мы занялись голубиной охотой. Наш долговязый заводила на этот раз приготовил всем загодя по листку бумаги и, еще не открыв окно, произнес маленькую речь: что сегодня, мол, особый день и мы должны потому писать самое сокровенное. Дескать, все исполнится. Мы посмеялись и с энтузиазмом принялись за дело. Чего тут только не было! И «С НОВЫМ ГОДОМ», и «ЛЕНА Я ЛЮБЛЮ ТЕБЯ», и «МИР ВАМ», и «ВОЗЬМИТЕ МЕНЯ ОТСЮДА», и, разумеется, «ХУЙ» (и не один), и «РОССИЯ, ПРОСТИ МЕНЯ!» — это Вадик, американский шпион. Я написал: «Я — ГОЛУБЬ». Длинный посмотрел неодобрительно, однако промолчал. Сам он не участвовал в коллективном творчестве, а что-то строчил в тетрадочке, но до него никому не было дела — так мы увлечены были. Кто-то написал: «СМЕРТЬ», Саня, физик, не стал ничего писать, ушел, много было пустых бумажек и много рисунков. Например: сердце с цифрой 6 внутри.

   Вдруг под самые стены заведения подкатил автобус, да какой! Огромный и с надписью «TV Holland» аршинными буквами. Длинный раскрыл окно и крикнул им что-то по-английски, я не успел разобрать. Тут и первый голубь подоспел. Весь день они снимали нас и бедных птиц. Часть голубей, попородистей, подвез еще на рафике какой-то сморчок. Любопытные медсестры сновали вокруг дюжих, прикинутых телевизионщиков. Весь персонал был предупрежден заранее.

   «Что это было, черт побери?» — спросил я у Дим-Димыча, когда все кончилось. «Да шут его знает. Какая-то «акция». «Голубиная почта» называется. Этот длинный — какой-то известный авангардист, Семенов-Цвет его фамилия». К моему стыду, я не знал такого. В тот же вечер он, раздав нам мелкие подарки, сигареты и т. д. и попрощавшись с каждым за руку, исчез.

   Дим-Димыч раскрыл мне глаза на некоторых экспонантов нашего зверинца. Он показывал мне подпольного миллионэра с уже приросшей, как говорится, маской дебила с выпученными губами. Наоборот, мой знакомый Илюша с грустными глазами, отдававший друзьям и родственникам распоряжения, куда поместить валюту, оказался простым инженером, живущим с женой и ребенком в коммуналке. Это была своеобразная мания величия.

   Я убедился очередной раз в своей непобедимой ни возрастом, ни опытом наивности. Моего друга-физика держали здесь не потому, что он разговаривает с атомами и частицами — это не социально опасно. На этом настаивала его жена, та, которую я тянул в туалете, ей нужна была квартира, чтобы жить там с любовником-грузином.

   Я поговорил с Верой по-хорошему, и мы уладили этот вопрос. На время моего пребывания здесь я дал ей ключи от квартиры, предупредив: «Музыку не включать, цветы и напитки не трогать, приносить с собой. Узнаю, убью: не забывай, где мы находимся». Вера расцеловала меня, Дим-Димыча и Саню. Она не отказала Дим-Димычу в одной просьбе, и вскоре Саня был отпущен на неопределенный срок (так как неопределенным было время моего здесь пребывания). Она забирала его, мужа, с цветами, она, безусловно, любила его по-своему. Сука, что говорить, но отчасти я ее понимаю: Саня настолько не принимал Эрос ни в платоновом, ни в каком другом смысле, что даже забивался в угол, когда включали телевизор и все население, и я, в том числе, приветствовало дикторшу столь бурным шквалом улюлюканий и паханых волеизъявлений, что сходился послушать персонал со всего этажа.

   Что касается фарисея-книжника, с которым мы спорили до хрипоты о сравнительных достоинствах борхесовских новелл, то он действительно был жуликом, но Островского не переписывал, а как все, просто инсценировал несколько суицидных попыток.

   Уже перед моей выпиской приключилась неприятная история, за которую даже попало нашему Димычу. Они выписали лже-миллионера домой, к больной жене. Он вроде вылечился, вышел на работу. Потом, как-то придя домой, открыл настежь окно и, взяв на руки трехлетнюю дочь, шагнул туда с восьмого этажа.
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Толик валяется в кровати на не стираной уже месяц простыне. На потолке ни одного светлого пятна — все отключены.

   Наконец он заставляет себя встать. Достает яйцо из печки. Уныло ковыряет ложкой месячной давности йогурт. Включается алерт, радостным голосом напоминая ему, что Толик ест слишком много сладкого, от дальнейшего приема сахаросодержащих стоит воздержаться. Толик бесцветно матерится. Больше всего ему хочется завалиться обратно в сбившуюся постель.

   Все же он заставляет себя подойти к столику. Он крошит хлебную труху в ванночку.

   Помочившись в углу и включив очиститель, Толик берет валяющийся на столе пульт мексиканских цицеро. Нажимает кнопку Луис. Из угла комнаты еле слышно звучит «Ах, мой милый Августин». Толик не понимает, откуда звук, увеличивает громкость кола. Ага, Луис забился под кресло, где свалены обложки фильмов. Вытаскивает обложки, и мелодия звучит сильней, но вытащить Луиса все же не удается: щель за стеллажиком слишком узкая. Тяжело вздохнув, Толик возвращается в комнату, ищет в складках простыни пульт, находит и, в полном вооружении, продолжает поиски. Августин звучит из той же щелки. Толик включает подсос, и магнитик вытягивает Луиса на поверхность. Он осторожно берет его за лапки и несет к ванночке с крошками. Посадив в середину, включает замедлитель и звук. Луис вскидывает крылья и приветствует по-испански:

   — Хола, амиго!

   — Здорово, коли не шутишь.

   — Последний анекдот: приходит…

   — Не надо анекдот. Тошнит уже от вашего веселья.

   — O-о, амиго перепробовал виски…

   — Дурак. Помолчи немного.

   Луис замолкает. Не спеша он продвигается к краю ванночки. Толик щелчком возвращает его на место. Таракан вскидывает крылья, однако молчит.

   — Что замолк?

   — Хола, амиго!

   — Хола-хола. Прекрасная сегодня погода, не правда ли?

   — Сегодня ожидается потепление…

   — Заткнись.

   Луис обиженно замолкает, молча подбираясь к краю ванночки.

   Щелчок, Луис вскидывает крылья, падая на середину.

   — Ты нам нужен, Луис. Мы любим и ценим тебя.

   — Спасибо, Толик, ты очень хороший.

   — Щас прослежусь.

   — Не понял?

   — Прослезюсь.

   — Не понял?

   — Еще б ты понял, куриные мозги.

   — Куриные мозги? Ты очень остроумный, Толик.

   Под шумок Луис подползает к краю ванночки и, перевалившись через край, со стуком, усиленным микродинамиком, падает на стол спиной вниз. Отчаянно суча лапками, вращается на спинке.

   — Что, тяжко, брателла? А никто не говорил, что будет легко.

   — Жизнь пройти не поле перейти.

   Луис переворачивается на живот и направляется не спеша к краю стола.

   — Ща ебнешься и последние мозги сломаешь.

   — Луис очень неглуп. Не правда ли?

   — Неправда. Сломаешь мозги, пеняй на себя.

   — Куриные мозги. У меня очень остроумный амиго.

   Падает на грязный пол.

   — Все-таки навернулся, космонавт херов. Ну, что?

   — Хола, амиго — приветствует Луис с полу.

   — Смотри-ка, не растерял мозги. Везука.

   — Не понял?

   — Еще бы ты понял. Словарь пидарасы составляли, нет там ни хуя.

   — Не надо ругаться, амиго. Тебе не идет.

   — Во, это есть, смотри-ка. Откуда ты знаешь, что мне идет, а что не идет, гандон?

   — Не понял?

   — Тупой ты, как кнехт, понял?

   — Боюсь, не совсем, амиго. Попробуй еще раз?

   — Надоел ты мне, и знаешь, какие это будет иметь для тебя последствия?

   — Луис наскучил Толику? Невероятно! У Луиса много замечательных настроек, нажми кнопку Помощь на пульте.

   — Много вас тут помощников. Во где вы уже у меня.

   — Боюсь, амиго, я не совсем понял твою глубокую мысль.

   — Мысль очень простая: пиздец тебе пришел, и всей твоей пиздобратии. И очень скоро. Теперь понял? Куда под стол-то полез, мудлон?

   — Не надо ругаться, амиго. Тебе не идет.

   — Переползешь эту линию, и тебе хана, амиго.

   — Боюсь, я не совсем понял твою глубокую мысль, амиго. Ты уверен, что хотел сказать именно Ханна?

   — Да уверен. Переползешь эту линию, я тебя убью. Понял?

   — Не делай этого, амиго. Тебе будет не хватать Луиса. Мои братья и сестры погибли. Луис остался один.

   — Ха-ха. Ишь ты, какой маркетинг задвинул. Врешь, брателла, Кончита еще есть в коробке.

   — Кончита умерла. Но жизнь продолжается, амиго.

   — Только не твоя.

   Толик берет тапок и хлопает об пол. К каблуку прилипает ошметок в хитиновой кожурке. Красный светодиод на пульте начинает мигать. Толик нажимает зеленую кнопку, и светодиод, пискнув, гаснет. Поле Луис теперь обведено пунктирной рамочкой. Толик всовывает ногу в тапок, растирает пятно и включает очиститель. Из ящика письменного стола он достает прозрачную коробочку с цицеро. Упитанная тушка мексиканского таракана начинает метаться в коробке. Толик нажимает кнопку Кончита, дверцы распахиваются. Кончита выскакивает наружу, спотыкается и замирает — включается замедлитель.

   — Хола, Кончита.

   Молчание. Толик прибавляет громкость. Только какой-то комариный звон, и все. Толик сумрачно матерится, вертит пульт, другой рукой берет за надкрылья Кончиту, направляет микрокамеру на брюшко, на дисплее шершавые щиточки хитина, похожие на растрескавшуюся черепицу, чип и разводка вроде на месте. Перегружает Кончиту и слышит все тот же комариный звон микродинамиков. Швыряет Кончиту на пол, а сам ложится на кровать.

   Потолок: ни одного светлого пятна. Он никому не нужен, не интересен.

   По обоям бегут полосы новостей. Толик смотрит не видя.

   Толстая стрелка циферблата на оконном стекле крадется к пяти. Это время сумерек там, наружи.

   Если до девяти никто не позвонит, загадывает Толик, то…

   Никто не звонит. Потолок: ни одного светлого пятна, все отключены.

   На табуретке у письменного стола брошены плоскогубцы. Они остались еще с прошлого раза.

   Толстая стрелка на оконном стекле грустно смотрит вниз. Теперь стекло черное, и яркость подсветки падает, подстраиваясь под освещенность. Блик падает на распахнутую дверку. Толик встает и, придвинув табуретку, лезет, вооруженный плоскогубцами, на антресоли. Распахнув дверку, вытряхнув какой-то картонный хлам на пол, он добирается на этот раз до источника питания алертов, выдирает его из трухлявой стены. Спрыгнув на пол, он растаптывает его в труху.

   Найдя припрятанную капсулу с ядом, он ложится на кровать и включает снег. Прости меня, господи, шепчет Толик и раскусывает капсулу. Голова начинает кружиться, сознание уходит, под закрытыми веками загораются сполохи, потом растворяются в невнятное марево.

   И тут врубается алерт: — Дорогой наш Анатоль, пожалуйста, ничего не предпринимай до прихода службы помощи, которая уже спешит к тебе. Ты нам нужен! Мы любим и ценим тебя!

   Толик поднимает тяжелые веки. На потолке вспыхивают один за другим Ната, Чен, Мамми, Руслик, смутные через медленный вихрь снежинок. Комната наполняется голосами. — Толик, ты слышишь меня? — Какой яд ты принял? Руслик, ты не знаешь, что он принял? — Голоса то сливаются в гул, то вновь становятся отчетливыми. — Непонятно пока, сейчас приедут, разберутся. Что-то фторосодержащее, кажется. Ничего страшного. Я уже в пути, Чен. — Дорогой наш Анатоль, пожалуйста, ничего не предпринимай до прихода службы помощи, которая уже спешит к тебе. Ты нам нужен! Мы любим и ценим тебя!

   — Толик, сынулечка, скажи хоть что-нибудь своей мамми. Почему так плохо видно?

   — Снег. Вы-то не паникуйте, этого только еще не хватало, нажмите на Спокойно, в первый раз, что ли, ей-богу? Нажали?

   — …помощи, которая уже спешит к тебе. Ты нам нужен! Мы любим и ценим тебя! Дорогой наш Анатоль…

   — Где ж этот ебаный автономный источник? — вяло удивляется Толик теряя сознание.
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    УЧИТЕЛЬ ИСТОРИИ
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Доброслав наслаждается.

   Мясистые, жирные ученицы, вот они, пахнут потом и чипсами, можно протянуть руку и…

   — Здесь представлены, Доброслав Мирославович, образчики Черняховского периода. На обломках черепков можно рассмотреть…

   Да ни хера там нельзя рассмотреть.

   — Простите, Эвелина, можно вас прервать?

   — Да, конечно, Доброслав Мирославович.

   Доброслав прикрывает раскосые глаза. Втягивает плоскими ноздрями воздух.

   — Эвелина, девочка, у вас кончился пластилиниум?

   Эвелина смущена.

   — Э-э. Да. Но я думала…

   — Нет-нет, все хорошо, ваши черепки выглядят, как бы это сказать, минималистически убедительно. Вы понимаете меня?

   — Честно говоря… Пожалуй, нет. Да, точно, нет.

   — Вы очень способная ученица, Эвелина.

   Знойная сучка!

   — Все свободны на сегодня, — объявляет Доброслав.

   Ученицы и единственный ученик, как его? Не важно, покидают зал собраний. Как минимум на месяц. Кроме Эвелины.

   — Да, Доброслав Мирославович. И это приятно.

   — Что, Эвелина?

   — Быть вашей способной ученицей, вы прекрасный учитель.

   — Спасибо. Присядьте. Здесь не слишком… уютно, и все же…

   — Очень уютно. Мне так нравится, когда вы употребляете такие… уютные слова. Уютно… Да. Что вы хотели сказать?

   Эвелина посасывает трубочку миксера, но что там втекает в кровеносные сосуды складной рыжеволосой сучки… Бог весть.

   — Я хотел бы поговорить с вами об истории. Ведь я историк, Эвелина.

   Как бы ввернуть «бог весть»? Ладно, проехали.

   — Я слушаю вас Доброслав Мирославович.

   — Что есть история?

   — Что?

   — Нет, это я вас спрашиваю: что есть история?

   — Моя курсовая работа кажется вам слабой?

   Сладкая, пахнущая потом, чернилами, туповатая сучка.

   — Возьмите, ну, биологию, психологию, астрологию, субысторию, политику — это история?

   — Да.

   — А почему?

   — Я не прошла? У меня есть две недели на переподготовку, и я… — Нервничает, сладкая, теребит сенсор миксера, будто я не вижу. Ой, какая сладкая…

   — Хотите чаю?

   — Чаю?

   — Ну, да. — Учитель наливает воды в электрический чайник, щелкает выключателем, чайник начинает утробно побулькивать, его прозрачное тело чуть заметно содрогается, пузырьки пара поднимаются и лопаются на поверхности, пока Доброслав высыпает в стакан чаинки заварки. Включает сухой дождь и музыку. Девушка вскидывает брови.

   — Быдляк.

   — Быдляк? Вы имеете в виду… массовое историческое сознание? Социум?

   — Вы понимает меня с полуслова, Эвелина. Быдляк, единая и единственная реальность. И ее надо полюбить, Эвелина, полюбить по-настоящему, потому что…

   — Но я еще не решила окончательно, хочу ли я стать историком…

   — Спасибо за откровенность. Кем же вы собираетесь стать?

   Во, пошло говно по трупам, как говорили в молодости. Нет, по трубам, кажется. Ну да, по трубам, при чем здесь трупы? Пора покупать новый миксер, этот не мешает ни хера или мешает какую дрянь — так и подохнуть недолго.

   — Даже и не знаю… Нет, не знаю. Но у меня же еще есть время подумать, не правда ли?

   Улыбается, более благожелательно, чем того требует ситуация. Или я выдаю желаемое за действительное?

   Учитель давит на выпуклый плюсик кнопки Креатив, аминокислотная смесь проникает в желудок по тонкой соломинке, несется в мозг, будоража отдел АЗ передней доли правого полушария.

   Он встает, приносит две прозрачные чашечки заваренного чая. Девушка отстраняет соломинку, прихлебывает.

   — О чем я?

   — О том, что я — плохой историк.

   — Этого я не говорил. Ваша реконструкция дарвинизма на планете археоптериксов — образчик в высшей степени органичного исторического мышления. Но станете ли вы историком-профессионалом? Бог весть.

   — Да-да, бог весть. Нет, я не уверена. Общение с вами тем не менее уже является мне в некотором смысле наградой.

   Эвелина улыбнулась откинулась в кресле, шелковый рукав блузки упал, пикантно обнажив спираль фиолетовых опухолей, спускающуюся от запястья к локтю. Доброслава опять затошнило — на этот раз от последней волны молодежной моды, к которой ему уже, видимо, не адаптироваться никогда. Эвелина сверкнула глазом, поправила рукав, скрывший плод месяцев косметических курсов.

   — А можно вопрос?

   — Разумеется, Эвелина.

   — В каком году было Наполеоновское нашествие?

   — Странно. Я вновь чувствую себя на экзамене. Наполеоновское нашествие?

   Жмет на Память. Но цепочки памяти Хоффмана (или Хартмана?) не заработают, пока не прекратится действие тетра… неважно, пока будет работать лишь ассоциативная память, а от нее мало толку.

   — Наполеоновское нашествие пришло в Россию в 1812 году. Горела Москва.

   — К чему вы клоните, Эвелина?

   — Вы же были на курсах повышения квалификации, общались с физиками, но вы не знаете или не помните о поджоге Москвы, об уланах, Денисе Давыдове…

   — Я должен оправдываться?

   — Да нет же! Вы не помните об этом потому, что вам это не интересно. Потому что вы историк боговой милостью, как говорили когда-то, и вы мыслите исторически. Мне же бывает иногда интересней не конструирование фактов, а сами факты. Быть может, я… зануда.

   — Вы? Полноте. Быть может, вы просто плохо информированы. Вы романтизируете физическое мышление, а ведь, по сути, современная физика, возьмите хоть ту же физическую археологию, соревнование миксеров. Вы бы посмотрели на эти лица, распираемые спесью. Ведь по сути… техногенное быдло с мозгами, распухшими от модной дряни, изобретенной таким же собратом физиком с разъеденными катализаторами клеточными мембранами! Факты! Вы шутите! Они уже сами путают, где факт пятой виртуализации, а где шестой, где след, а где след следа, а где след следа следа. А где…

   — Вам плохо? Вы побледнели.

   Черт. Опять передавил, кажется. Сначала не шло, а может, казалось, что не идет, о-о, что-то нехорошо. Мутит. Чертово старье, все, надо покупать новый миксер. И чтоб прямо в вену, как сейчас делают.

   — Доброслав Мирославович!

   — У-y. Нет, ничего страшного, сейчас пройдет.

   Отхлебывает чаю.

   Молчат.

   Что она так на меня смотрит?

   — Я плохо выгляжу?

   — Что вы! Я… любуюсь. Вам так идет эта бледность!

   И вдруг она кладет ладонь ему на коленку. Робко перебирает пальцами. И так же внезапно, будто спохватившись, отдергивает руку.

   O-о, сладкая…

   — Да, вы правы. Мы стали зависимы, мы и двух шагов не в состоянии сделать без этих миксеров… чертовых миксеров.

   — А они ведь и запрещенные катализаторы себе в мозг гонят, я вам говорю. Человечество ждет скорый крах. Да и человечество ли это?

   — Крах?

   — Ну, в смысле скорый конец.

   — А можно задать вам личный вопрос?

   — Хм.

   — Я понимаю, что ставлю вас в неловкое положение, но… строгость законов в нашем злосчастном субдомене компенсируется невозможностью их исполнения.

   — Эвелина, я не собираюсь стучать на вас в соответствующие органы. Задавайте личный, любой.

   — Вы даос?

   — Нет.

   — Извините. Продолжайте, пожалуйста.

   Эвелина откидывается в кресле, обнажая запястье, поправляет рукав, краснеет, молча сосет соломинку миксера.

   Хе-хе. Что продолжайте? Доброслав жмет на Душевность.

   Глаза их встречаются. Учитель кашляет в кулак, отводит глаза, не выдержав взгляда бесстыжих, безлинзовых глаз.

   Кхе-кхе. Он жмет на Душевность снова, потому что ничего не смешалось через соломинку идет воздух.

   — Вы такой милый, Доброслав Мирославович…

   Она вновь кладет ладонь на его колено, на этот раз решительно, и убирать ее не собирается.

   — Я… я…

   — Я знаю, вы сейчас нажимаете Нежность…

   — Я… я не знаю, как мне сказать… я…

   — …а ваш миксер сломался, потому что его давно пора бы выкинуть и купить новый, но вы не можете этого себе позволить потому что вы…

   Я… я…

   Жмет на Душевность, хотя и так понятно, что ничего не выйдет.

   — Оставьте вы его в покое, Доброслав Мирославович, или возьмите мой, если…

   В голове учителя бушует испорченная физиками химия, мышцы деревенеют, слова путаются.

   — Да погодите, идите же сюда…

   Учитель судорожно встает, выхватывает из кармана пульт миксера, вырывает из воротника соломину и, швырнув на пол, топчет в ярости. — Проклятая рухлядь! — кричит он, прыгая на остатках устройства, выплясывая какой-то нелепый танец на глазах слегка опешившей аспирантки. Наконец в изнеможении падает на колени, тело его обрушивается на журнальный столик, сотрясаясь рыданиями.

   — Милый, милый Доброслав Мирославович.

   Меж тем незаметно подкралась ночь. Ночь нежна. Она ласкает богатых и бедных, старых и молодых, если те устали. От борьбы с дневной нелегкой жизнью, или сами с собой, или просто силы вдруг кончились.

   Теперь учительская его голова, отрыдавшись, покоится между укрытыми шелком коленями девушки.

   Какая же знойная сучка — думает учитель, впадая в сладкую дремоту.
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    ДОНКИХОТ СКРИПУЧИХ УКЛЮЧИН
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Еще одно субботнее утро Мурра. Мурр развалился в кресле. В левой руке тарелка с яичницей-глазуньей, в правой вилка и граненый стакан с пивом. Он зевает, отхлебывает пивка, ставит стакан на пол и пытается отломить вилкой кусок яичницы. Она не дается. Мурр засовывает кусок целиком, жир лоснится на его небритых щеках. Прожевав, Мурр приказывает: Новости! В углу слышно движение, пупс выходит шатающейся походкой из-за платяного шкафа на середину комнаты и открывает пухлый гуттаперчевый рот, прокашливается. «Доброе утречко, Мурр, мурреночек ты наш. Позволь…» — Дальше, — прерывает пупса Мурр. «…затянулось до поздней ночи. Парламентарии-хренарии…». — Опускаем политику! «…ожидается похолодание, не отморозь, драгоценный ты наш, себе…» — Спорт. «O-о, это моя любимая тема. Новый вид спорта придумали жители СубАвстралии: в водах Тасманийского пролива…» — Уходи! — Мурр зевает. — Извини, я не в форме что-то сегодня.

   Пупс поворачивается в одну сторону, потом в другую, прокашливается. — Нет-нет, уходи.

   Пупс благодарит за внимание, раскланивается, издавая во время наклонов непристойные звуки задним динамиком, скрывается за шкафом. — Нострадамус! — выкликает Мурр. За шкафом вновь начинается движение, на этот раз оно сопровождается шумом, похожим на возню, потом стуком тела об пол. Мурр заинтригован, однако не настолько, чтобы оторвать тяжелую задницу от старомодного статического кресла. Из-за шкафа появляется голова Нострадамуса без головного убора, затем и сама кукла на четвереньках. Ее опережает Агент, лоб которого светится красным — сверхважное сообщение. — Что еще?

   «Год 2222 обещает быть…» — Нет, не ты! Абрамчик, что там стряслось?

   «Буквально в эту минуту освободился квартириум в частном шельфе Скрипучих Уключин.

   Престижность района оценивается как Весьма-и-весьма. В случае если вы желаете…» — Каком случае, Абрамчик? — Мурр кряхтя выбирается из кресла. — Немедленно оформляй заявку! Во сколько это мне обойдется? А ты чего рот разинул? Да не ты. Дамус, ушел!

   Нострадамус разворачивается на четвереньках и отбывает за шкаф, волоча полы сюртука. «Квартириум принадлежит к категории Субвесьма и обойдется вам 0,15 года».

   — Хорошо, оформляй, да поживей.

   Мурр плюхается в кресло, но ему не сидится. Он начинает готовиться к переезду, фиксирует полки и стойки, заливает липкой пеной кухонную утварь.

   К вечеру формальности улажены, годы проплачены и квартира Бесценный Ларчик, качнувшись и поскрипев, покидает свой нынешний квартириум и трогается в неблизкий путь. Торопиться, впрочем, теперь некуда, место теперь никто не займет.

   Уже под утро Мурр приближается к шельфу Скрипучих Уключин. Он стоит у окна-стены, вглядываясь в размытые огонечки широких проспектов, в сигнальные прожекторы рифа, в которых мечутся колонии мальков. Пол мерно покачивается. На экране сервисного блока Муррова звездочка почти вплотную приблизилась к кружочку квартириума.

   Проходит еще добрых часа три. Звездочка запрыгивает в кружочек, но проходит еще часа два, пока стуки, покачивания и поскрипывания утихаают, шипение гидросистем смолкает. В полдень из-за шкафа выходит Юнга и докладывает об успешном окончании разгерметизации. Мурр не слышит. Обессиленный, он уснул в кресле.

   * * *

   Новая жизнь Мурра. Вечерами Мурр, приодевшись, выбирается в свет. Променад широк и уходит в бесконечность, во всяком случае, он ведет к рифу с его увеселительными заведениями, лифтами и портами. Эспланады. Проспекты. Чистильщики обуви под пальмами. Запахи водорослей, солярки и выброшенной на берег рыбы из замаскированных под старинные урны для мусора ретрофорсунок. Население Уключин прогуливается неспешно, демонстрируя напускную, а может, и подлинную праздность. Здесь улыбаются, встречая знакомых и незнакомых, ведут неспешные беседы о литературе и театре былых или небылых времен — в общем, делают все то, что и положено делать «новым молодым», составляющим, похоже, большинство населения квартала, тех, что заполнили своими телами, говором и запахами бесконечные проспекты, анфилады и эспланады Скрипучих Уключин.

   Через несколько месяцев мы видим нашего персонажа преображенным: он опрятен, похудел, раскланивается с соседями, он подходит к группке «новых», ведущих бесконечные беседы о Фолкнере и Твардовском, бросает пару фраз и, растянув толстые губы в улыбке, отходит в сторонку, закуривая «сигарету». У него даже появилась кличка: ДонКихот. «А вот и наш ДонКихот», — приветствуют его барышни в декольте, с шеями, иссеченными грубыми шрамами пластических операций, подкрашенными кармином. «Бонсуар, — отвечает ДонКихот в тон, — вы сегодня свежи как никогда». «Никогда не говорите никогда. Мы только из парилки. Присоединяйтесь как-нибудь». «Ни будь», — улыбается он. «Как сам?» — поворачивается он к юноше лет двухсот, отхлебывающему светящееся «пиво» из горла «бутылочки», стоящей целое состояние. «Вашими молитвами. Не присоединитесь ли вечерком к нашему обществу? Будут нарды, чипаевцы. Вы играете в чипаевцы?» «Я пас», — мило улыбаясь. И группка наблюдает неспешно удаляющуюся спину Мурра, жителя Скрипучих Уключин.

   Интерьер Бесценного Ларчика почти не изменился. Продан Нострадамус, бит пупс, куплены кое-какая кухонная утварь и санитарные процессоры. Мурр не вписан в очереди на зеркала с настоящей амальгамой или на многотомные собрания сочинений из настоящей бумаги — он отдает себе отчет, что среди населения квартала он останется чудаком, чужаком, даже продолжая с полуслова мысль собеседника, потому что лоск общения не более чем сухая шелуха луковицы, которая, отлетев, обнажит сочные слои, годовые кольца стволовых клеток, по которым, как по кольцам на срезе дерева, можно узнать возраст «подростков». Либо их отсутствие, как в случае Мурра — ДонКихота. Поэтому никогда не пойдет Мурр в парилку, где от сорокаградусной жары растекаются под полупрозрачной кожей подсвеченные изнутри силиконовые импланты уключинских денди. «Ненавижу», — шепчет иногда Мурр в подушку, просыпаясь среди ночи от захлестнувшей во сне ярости.

   На втором годе своего существования в Уключинах герой возвращается к некоторым старым привычкам. Привычки эти, надо сказать, с криминальным душком. Он, например, любитель прикупить при случае пиратские инфы. Длинными одинокими вечерами Мурр предается наслаждению узнавания подноготной тех, с кем он встречался днем, благо сутки в Уключинах установлены пятьдесят часов. У него есть инфы, узнай о которых, его лишат не только квартириума в престижном квартале, но и… об этом Мурр гадает с замиранием своего большого жирного сердца, что, разумеется, придает наслаждению дополнительную остроту.

   Дональддак, сосед сверху, въехавший недавно, тоже из «новых молодых». Еще не обтесался. «Дональддак-младший, — протянул прозрачную руку Дональддак. — Я здесь новенький», — представился он при первом знакомстве. «Оо, да мы с вами, никак, родственники. ДОНкихот», — улыбнулся Мурр. «Как приятно!» — искренне обрадовался юноша шутке соседа, и Мурр вдруг почувствовал, какой путь вверх по социальной лестнице он проделал за какие-то полтора года. Год назад он не знал ничего ни о Дональддаке, ни о Дон Кихоте и о Сервантесе, написавшем его. Мурр тогда следовал, во всяком случае, пытался следовать правилу: почитать перед сном о тех, кого упоминали днем в светской беседе.

   Оруэлл был тогда не менее почитаем, чем Шопен и Твардовский. И вот в одной из статей, написанной, должно быть, не одну сотню лет назад, автор сказал о классике буквально следующее: «По сути, история создания бессмертного романа анекдотична. Современники Оруэлла относили его роман к жанру антиутопии, некоего предупреждения современникам. Мы же видим в нем любовное описание реальности, которая, строго говоря, и не была в тот момент реальностью, став ею в недалеком будущем, которое, в свою очередь, уже видится нам через пелену времени столь трогательным, чарующим. Мы наслаждаемся Великой Ошибкой, и это закономерно в наше строгое время, где ничто не ценится столь дорого, как ошибка. Подобная метаморфоза уже приключилась несколькими столетиями раньше с писателем Сервантесом, написавшим своего Дон Кихота как полотно, обличающее омерзительные недостатки современного автору общества». Так Мурр стал ДонКихотом: рыцарь полюбился уключинской элите.

   «Дональд Дак Младший. Учетный номер АСС890766ЕЕ888. Дональд Дак. Персонаж мультфильмов XX века Уолта Диснея. Утилизован по лицензии УИиК. Биоимя Артур Чонг. Не является клоном. Не клонирован. Биовозраст 121 год». Не дочитав, Мурр заходится хохотом. Подросток на полном серьезе пытался убедить его в том, что он-де внебрачный сын Дональддака, ненароком обнажая кусочек морщинистой шеи, купленной, видимо, в кожном отделе магазинчика в одном из лифтов рифа. Разоблачение, одна из самых древних и сильных страстей человека, наполняет его нескладную жизнь смыслом или хотя бы иллюзией смысла.

   * * *

   И вот однажды Мурр, он же ДонКихот-Скрипучих-Улючин, покупает через своего нелегала инфу А-16, или светлячки. С наступлением вечера, уже часов в тридцать, он укладывается в постель, но не для того, чтоб уснуть. На потолке загораются мириады светлячков. Это жители Уключин. Мурр командует увеличение, и светлячки стремительно разбегаются в разные стороны, оставляя на темном ландшафте Уключин дюжину собратьев, отличающихся оттенком свечения. Вот аметистовый светлячок начинает мигать, это Тюнс, племянник Нерона, императория Древнего Рима. Мурр знает его, довольно неприятный тип, хамоватый. Помигав, светлячок выстреливает пунктирной линией куда-то за пределы поля видимости, значит, контакт установлен с кем-то не из Уключин. Мурр следует взглядом за линией, ландшафт снова сворачивается, показывая светлячка, с которым установлен контакт. Взгляд Мурра останавливается, включается комментатор, который информирует, что контакт установлен с номером таким-то из надводных кварталов мыса Горн. По мысу Горн инфа не выдается, надо доплачивать, поэтому наш следопыт возвращается по стрелке к соседу, к Тюнсу, о котором ему уже давно известно, что никакой он не племянник Нерона, а двухсотлеток из «новых молодых», отпрыск учительницы из китайского домена и бетаклона полицейского из трущоб Огненной Земли.

   Мурр живет в других мирах: в материальном, но ложном мире жителей Уключин и в призрачном, но более правдивом мире их светлячков на потолке. От этого голова его идет кругом, и это ему, видимо, нравится. Он заметно повеселел, раскрепостился, от чего его популярность в кружках завсегдатаев эспланады еще возросла. Мурра приглашают в жилища знати, знаменитости приветливо окликают его, щуря свои расширенные глазищи. Одним словом, ничто не предвещает грядущего крушения.

   Крах крался по пятам нелегала-любителя. Однажды вечером пришло ему в голову запустить светлячков и посмотреть, что им известно про ДонКихота. Позже Мурр удивлялся, почему такая очевидная мысль не пришла ему в голову раньше. Он запросил ДонКихота Скрипучих Уключин и стал ждать ответа комментатора, но ответа не последовало. Светлячка ДонКихота просто не существовало. Мурр разумно предположил, что светлячки устарели и по каким-то причинам обновления инфы не произошло, что, в общем, странно: до сих пор дилер не подводил его с товаром. Несколько огорченный, Мурр лег этой ночью спать рано, активировав снотворное. Обычно он засыпал под светлячков, которые таяли с рассветом.

   Днем он встретил соседа Дональддака. Они беседовали о том о сем, о течениях и цунами, как всегда о театре и литературе, злословили о новых девушках. Позже к ним присоединился Кавбой Маша из 3-го микрорайона. Вернувшись, Мурр, не дожидаясь темноты, запустил А-16 и без труда нашел светлячка Дональддака, подтвердив свои дурные предчувствия. Зафиксировав взгляд на Дональддаке, он услышал знакомое «Дональд Дак Младший. Учетный номер АСС890766ЕЕ888. Дональд Дак. Персонаж мультфильмов XX века Уолта Диснея. Утилизован по лицензии УИиК. Биоимя Артур Чонг. Не является клоном. Не клонирован. Биовозраст 122 года». Нашелся и Ковбой Маша, только ДонКихота в Уключинах не было, как не было и Мурра. Его начало подташнивать, как когда-то в молодости в невесомости, когда их возили со школой на Луну. Мурр активизировал мужество и запросил историю. На карте Уключин в увеличении появились светлячки Дональддака и Ковбоя, Маша не спеша приближается к Дональду, тот начинает мигать, пунктирная стрелка выстреливает из Маша и упирается в Дональда, оба меняют цвет свечения на сиреневый. И все. Ни ДонКихота, ни Мурра.

   * * *

   Мурр в своей комнате. Небрит, нечесан, грязен. Он понял, что его нет.

   Видимо, меня нет, думает Мурр. Так бывает. Я где-то слышал об этом. Надо встать и умыться. Надо, видимо, смириться с тем, что меня нет. Быть может, в этом даже есть свои плюсы. Наверное, я не могу умереть, раз меня все равно нет. Но как тяжело жить, когда ты не существуешь.

   Мурр связывается со своим дилером. Он пытается исподволь выведать у него о людях (или не людях), которых нет. Дилер делает вид, что его внезапно отвлекли срочные дела, и исчезает. Дальнейшие попытки связаться с ним безрезультатны.

   Мурр в своей комнате, в своем Бесценном Ларчике. Грязен, бородат. Отчаяние его не столь остро, но оно уже не перемежается периодами судорожной активности или припадками истерического веселья.

   Иногда все же он запускает А-16. Он ничего не ищет. Он бессмысленно смотрит в мириады светлячков. В таком увеличении движение их почти незаметно, а расслабленные глазные мышцы не дают сигнала к увеличению.

   * * *

   В одно из редких просветлений Мурр, ДонКихот-Скрипучих-Уключин вспоминает об однокласснике, который, по слухам, сделал карьеру в спецслужбах домена. Но среди жителей Уключин Ромула (так зовут удачливого одноклассника) нет, а связь с дилером потеряна.

   На следующее утро Ромул собственной персоной у дверей Бесценного Ларчика. Сонный Мурр едва узнает спросонья друга детства. Друг потрясен жалким видом Мурра. Теперь он займется им лично. Ромул тащит Мурра в душ, уничтожает мусор, которым заросли спальня и кухня, заводит привезенную с собой музыку. Вечером Ромул выводит Мурра на променад.

   — Что случилось? — спрашивает Ромул. Они стоят у стеклянных стен проспекта Зеленоватой Радости, смотрят в брюхо гигантскому осьминогу, флегматично перебирающего щупальцами в нескольких метрах от проспекта. Пахнет фиалками и бензином.

   — Я купил себе А-16. Я знаю, что ты не доложишь об этом, но мне все равно. Можешь доложить, если это тебе поможет по службе.

   — Ты несешь чушь, приятель. Это не та заслуга, которую высоко оценит мое начальство. Мое бывшее начальство. Я на пенсии, Мурр. Мы рано выходим на пенсию.

   — Зачем ты пришел?

   — Я получил сообщение, что некто разыскивает меня через незарегистрированную копию светлячков. Ты вспомнил обо мне, следовательно, случилось что-то экстраординарное. Специфика моей профессии такова, что о нас не вспоминают. Бывшей профессии.

   — Спасибо, Ромул.

   — Так что случилось, дружище?

   — Ничего особенного. Просто меня нет.

   — В каком смысле?

   — Меня нет. Я думаю, ты прекрасно знаешь, о чем я говорю.

   — Нет. Как это тебя нет? Где тебя нет?

   За стеклом мелькает узкое тело голубой акулы с фосфоресцирующей рекламой губной помады. Акула исчезает в толще воды. Осьминог, вяло перебирая щупальцами, разворачивается, отплывает куда-то вбок.

   — Я не существую.

   — А кто тогда вот сейчас со мной говорит?

   — Не знаю. Чей-то сон. Неисправная инфа какого-то погибшего нелегала. Я правда не знаю.

   — Что за странные фантазии? Откуда такие мрачные настроения, приятель?

   — Ты знаешь откуда. Нет светлячка.

   — И что из этого следует?

   — А ты не знаешь, что из этого следует? Меня нет.

   — Из этого следует только то, что тебя нет в А-16.

   — Ты сам знаешь, что А-16 сама заносит в светлячки всех живущих.

   — Не всех.

   — Что значит «не всех»?

   — Не всех. Можешь мне поверить. Так что можешь успокоиться насчет себя, ты существуешь, если это тебя, конечно, успокоит.

   Ромул и Мурр на диване. Ночь. На потолке рубиновый светлячок Ромула.

   Друзья вспоминают школьные годы. Мурр был большой озорник. Тихоня Ромул.

   Как все-таки человеку в здравом уме и твердой памяти может прийти в голову, что его нет на основании того, что он не нашел себя в одной из паленых версий светлячков?

   Мурр, ДонКихот Скрипучих Уключин, вздыхает.

   — Пикантные экземпляры у вас тут прогуливаются, однако.

   — Да уж. Сам понимаешь, у богатых свои причуды.

   — Это точно. Все в шрамах. Честно говоря, нигде не видел такого скопления «новых молодых» в одном месте. Кстати, сколько здесь квартириумы стоят, если не секрет?

   — Какие уж от тебя секреты. 0,15 я платил.

   — Ого. Но здесь мило, ничего не скажешь.

   — Не знаю. Уже привык.

   — А почему они тебя ДонКихоном зовут?

   — Дон Кихотом. Книга такая есть одного древнего автора.

   — A-а, книга. У меня была когда-то книга. Забыл, как называется…

   — Ромул.

   — Что?

   — А, например…

   — Что?

   — Как ты думаешь, я есть в А-21?

   — Это мне неизвестно, корешок. Я не имею доступа к А-21. В А-20 тебя нет.

   — Что же я за птица такая, что меня нельзя никому показать?

   — И это мне неизвестно, корешок, и никогда не будет известно. И ты вряд ли об этом узнаешь в этой жизни. Можешь гордиться, браток. Настолько заинтересовать спецслужбы, чтоб не попасть в А-20… Может, в генах что-то. Может, ты оператор какого-то сверхважного задания.

   Какое это может быть задание?

   — А вот это ты вряд ли когда-нибудь узнаешь, брат.

   — Н-да. Как-то даже страшно.

   — Жить вообще страшно.

   Мурр вздыхает.

   — Но все равно спасибо тебе.

   — Не за что. Мы ж друзья.

   Вот разве что…

   Что, Ромул?

   Мне, право, неудобно… Ты не мог бы одолжить мне… полгодика?
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    ИВАН И ЧУНЯ
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Иван заглянул в щелочку. Чуня повернул голову в наушниках, тявкнул и завилял хвостом. Учительница улыбнулась и погрозила Ивану пальцем. Иван закрыл дверь.

   От нечего делать Иван стал было разглядывать других сидящих в холле. Хорошенькая брюнетка ковыряла пальцем в носу, усталый бизнесмен в униформе дремал, прислонив плешивый затылок к теплой стене. Незаметно для самого себя и Иван погрузился в дремоту. Ему начал сниться оранжево-красный петух. Иван сыпал ему на пол зерно пригоршнями, но петух успевал склевать разбросанное зерно, и, когда Иван запускал в карман руку за новой пригоршней, петух уже негодующе смотрел ему в глаза. Что будет, когда зерно кончится, волновался Иван, но тут прозвенел звонок и Иван проснулся.

   Звонок звенел. За стеной — безумие заполошного лая. Это, что ни говори, очень волнующие минуты. Двери распахиваются, теперь и школьный холл наполняется лаем.

   Вот и Чуня! Чуня, милый! — Иван достает из сумочки пакетик с сахаром и колбасой. Псина, напрочь позабыв уроки этикета, хватает кружочки колбасы и, не дожевав, лижет Ивана в щеку, а через мгновение уж хрустит куском сахару. Иван треплет Чуню по загривку, поглядывая на табло. Кругом чмоканье, визг, хруст разгрызаемых косточек. Хозяева и собачки в слюнях, первые заходятся в неуемных выражениях нежности, вторые виляют хвостами (у кого есть).

   На табло загораются зеленым имя Чуня и трепещущая пиктограмма языка. Служительница, смазливая чернокожая девушка с голубыми глазами и ладошками, берет Чуню за виртуальный поводок и уводит в туалет, ну а Иван следует в учительскую.

   — Как поживаете, Иван?

   — Спасибо. Как поживаете, учителя?

   — Спасибо, Иван. Начнет, пожалуй, Феликс.

   Феликс — учитель математики и логики.

   — Ну что же, Иван. Вы можете быть довольны своим младшим другом. Чуня, как говорится, звезд с неба не хватает, но… вполне, вполне. Я бы даже сказал, что у Чуни определенно есть математические способности. Мы применяем методику Де Мюллера. Она считается несколько, хм, устаревшей, но она, поверьте мне, эффективна. Согласно демюллеровской методологии, учат считать до восьми, делая акцент на абстрагировании — а попросту говоря, студент одинаково надежно складывает 2 и 2, будь то косточки, котлеты или киски, в то время как студенты, тренируемые по более модным методикам, как правило, работающим с измененным гормональным фоном, заметьте, считают до 100, но приходят в полное замешательство, когда…

   — У нас не так много времени, Феликс, — напомнила историчка.

   — Да я, собсна, все сказал. Одним словом, если вы не прочите Чуне карьеру дипломата или…

   — Спасибо. Хотелось бы услышать учителя этикета.

   — Ну… Здесь есть определенные проблемы, но, думаю, вы все их и так знаете, и Иван знает их не хуже нас с вами.

   Все понимающе улыбаются.

   — По моей части все хорошо, как обычно, впрочем, — улыбается учитель любви.

   — Логопед?

   — Пока только «няня». Но это типично, здесь нет причин для беспокойства. Некоторые начинают говорить с «мамы», но на это не стоит обращать внимания, связано со строением гортани.

   — Давайте поблагодарим Ивана за терпение и, собственно, за Чуню, и пусть он торопится к своему младшему другу.

   — Спасибо, — раскланивается Иван.

   Возвращается в холл, где уже собрались собачки и гиперлисицы, опроставшие свои мочевые пузыри, готовые к приему новой порции знаний и навыков.

   Иван расположился в кресле-лежалке, готов продремать очередную двадцатиминутку.

   Только он прикрыл веки, как задергался новостной наколенник.

   Иван привстал. Полдюжины хозяев почесывали левое колено, следовательно, новость касалась только подданных его домена. Таковые тревожно переглядывались. — Все не слава богу в нашем угрюмом королевстве, — пробурчал под нос Иван.

   Достав из заднего кармана сложенную в восемь газету, Иван расстелил ее прямо на полу. По газете побежали крупные красные буквы:

   «Новостище! Пограничный конфликт!» Буквы добежали до правого края газеты на смену им поползли черные, размером поменьше, но более степенные.

   «Сегодня в 27:31 имел место конфликт на границе Полуроссии и Лабрадора. Сей конфликт, суть которого вам неинтересно знать, был, впрочем, быстро улажен главами конфликтующих сторон с участием кураторов Верховного Попечительского совета. А теперь — внимание. Государь Джерри смиренно просит своих подданных (к которым, напоминаем, с сентября прошлого года относятся и урожденные ретриверы) в течение суток посетить консульство Лабрадора для перепрограммирования ошейников и депрессоров. Если вас опечалило наше новостище, то выслушайте вот что: марсианин купил цаплю. Стоит цапля у дома марсианина на одной ноге…»

   * * *

   Консульство Лабрадора — стилизованное под старинный особняк строение на окраине города. Иван вопреки обыкновению по дороге по большей части молчит, иногда ворчит под нос что-то про петуха, который определенно не к добру. Чуня, которому передалась тревога хозяина, семенит, поджав хвост, то и дело забегая вперед, чтоб заглянуть в хозяину в глаза.

   В приемной консульства многолюдно. Мрачную атмосферу пытаются по мере способностей развеять сотрудники Попечительского совета. Среди собравшихся много знакомых, есть одноклассники Чуни, но никто не расположен к обсуждению новостей.

   Наконец на табло загораются имя Чуня и пиктограмма с трепещущим языком.

   — Как поживаете, Иван?

   — Отвратительно.

   Сотрудницы устало улыбаются Ивану.

   — Все не так ужасно. Вы узнали по ИнфоКулинарии?

   — Из Новостищ. Что там стряслось?

   — Вот более полный текст — из листка Попечительского совета. «Сегодня в 27:31 имел место конфликт на границе государства Полуроссии и субгосударства Лабрадор. Конфликт был быстро улажен главами конфликтующих сторон с участием кураторов Верховного Попечительского совета. К сожалению, уровень отношений между Полуроссией, государством второго уровня, и Лабрадором, субгосударством уровня 7Ь, привело к снижению уровня отношений до 3. Государь Джерри просит своих подданных (к которым с сентября прошлого года относятся и урожденные ретриверы) в течение суток посетить консульство Лабрадора для перепрограммирования виртуальных ошейников и депрессоров. В своем совместном заявлении канцлер субгосударства Лабрадор Джерри и Государь Полуроссии Нгуен…»

   — Проклятый клоун!

   — Вы же понимаете… что бы мы с вами ни думали о… в общем, договор подписан собственным языком Джерри и уже…

   — Чтоб он отсох, его поганый язык. Догадываюсь, что он ему лизал этим языком перед тем как подписать эту…

   — Иван, возьмите себя в руки. Хотя бы ради Чуни. Повторяю, не все так ужасно.

   — Ладно, — вздыхает Иван, — что там за чертов третий уровень отношений? Что это значит?

   — Вот это другое дело. Формально он отличается набором из девятнадцати пунктов, я вам их напечатаю в газете. На словах скажу, как это может отразиться на реальной жизни. Пожалуй, самый неприятный пункт — освобождение Чуни от уроков любви к старшему другу.

   — Скккоты…

   — При этом преподавание остальных дисциплин любви продолжается. Другая неприятная деталь — уменьшение серотонинового взаимообмена до 0,3. Вы понимаете, что это значит?

   — Да уж.

   — Но вот что я вам скажу. При совместном проживании. Вы… Ээ?

   — Кто я по профессии?

   — Я этого не спрашивала, — улыбается сотрудница.

   — Само собой. Алгоритмист. Алгоритмы программирования анекдотов и комических сцен.

   — Насколько я понимаю, алгоритмисты много времени проводят дома.

   — Верно.

   — Я думаю, что, если вы проявите такт и выдержку, последствия удастся минимизировать. К тому же…

   — Ну, что вы мнетесь опять?

   — Вы увидите в газете, там прописаны некоторые нюансы. При внимательном чтении вы обнаружите… Я не в праве вам советовать, но…

   — Понятно. Короче, все как обычно: строгость закона компенсируется…

   — Есть международные обязательства, ну вы сами знаете.

   — Ладно, все понял. Спасибо.

   — И еще вот что…

   — Что еще?

   — Не мне объяснять вам роль Нгуена в этой истории, но Джерри… Я просто хотела сказать, что в руководстве Попечительского совета Лабрадора сидят нормальные люди. Такие же, как мы с вами.

   — Ладно, наверное, вы правы. Спасибо. Пойду к Чуне.

   Иван берет из рук секретарши бланк, уже хватается за массивную ручку двери, но возвращается.

   — Вы верите в приметы?

   — Конечно.

   — Красный петух — к чему это?

   — Не знаю. Петух… Это, кажется, рыба?

   — А-а, — махнул рукой Иван и вышел в холл.

   Помощница консультанта подводит Чуню. Иван расписывается и подставляет бланк Чуне, который с готовностью лижет сладкий квадратик под своим изображением.

   — Молодчина, — похлопывает его по холке Иван и надевает перепрограммированный виртуальный поводок.

   Собака и хозяин возвращаются домой. Уже давно стемнело. Редкие прохожие кутаются в плащи, пытаясь укрыться от ветра и моросящего дождя. Кошки, из тех, что ходят сами по себе, завистливыми взорами провожают парочку.

   Перед дверью своего дома, повинуясь внезапному порыву нежности, Иван обнимает Чуню за шею. Виртуальный поводок издает прерывистый предупреждающий сигнал. Иван отстраняется и долго-долго матерится. Чуня скулит и преданно смотрит в покрасневшие глаза хозяина.

   — Все, все понимает, — бормочет себе под нос Иван, — я всегда говорил, они всё понимают.
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